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Аннотация
Первая книга здесь: https://author.today/work/475541
Усиление державы никогда не проходит бесследно. Шведы на чеку.
Османская империя проигрывает европейцам, но то и дело зло зыркает в сторону России. Австрия неблагодарна, понимает, какая сила рождается неподалеку от ее границ. Потому и с бывшими врагами Габсбурги готовы тайно дружить, лишь бы только не дать России выйти из тени на свое место под солнцем.
А русские земли, занятые некогда шведами в момент слабости России, не желают ли вернуться в родную гавань? Леденая война идет, реформы проводятся. Когда уже можно будет с полной уверенностью сказать, что родилась величайшая из империй?
Заключительная книга серии "Слуга государев".


Денис Старый
Слуга Государев 9. Империя


Глава 1

Преображенское.
18 февраля 1685 года.
С чего в России должны начинаться фундаментальные реформы? Ответов на этот вопрос можно набросать целую смету, но, как по мне, ни один, даже самый гениальный бизнес-план или царский указ не сработает, пока общество хотя бы на какую-то долю не готово к нему. Целевая аудитория должна созреть. Люди должны быть готовы принимать изменения ментально, душой, не саботировать их на каждом шагу.
И вот сейчас, подъезжая к ярко освещенному Преображенскому дворцу и разглядывая вереницы карет, нарядные европейские ливреи лакеев и суетящихся кучеров, я вдруг отчетливо понял: Россия — готова. Процесс пошел.
Однако же, с точки зрения грамотного антикризисного управления, стоило бы не так кардинально ломать русские патриархальные устои. По сравнению с тем, какой закрытой была жизнь русской боярыни до начала преобразований, резкий переход к европейским ассамблеям делал из многих дам откровенных… женщин с пониженной социальной ответственностью, по крайней мере, визуально. Из крайности в крайность.
Возможно, именно поэтому мы с Аннушкой так придирчиво отнеслись к дресс-коду на этот вечер, чтобы одновременно соблюсти и новый европейский регламент, и при этом остаться чуть более элегантными и сдержанными, чем все остальные.
По крайней мере, там, где у Анны по парижской моде полагалось быть глубокому, вызывающему декольте, красовалась тончайшая ручная испанская вышивка и дорогие кружева. Они изящно скрывали большую часть того женского капитала, который должен будоражить ум лишь одного мужчины — законного супруга.
С мужским корпоративным стилем в данном случае было несколько проще. Я надел свой парадный мундир, еще не установленного образца, для этого руки не дошли. Вот сейчас и устанавливаю.
Позволил себе определенные вольности — я намеревался наглядно показать двору, что военная форма может быть не только функциональной, но и чертовски красивой. Я был в мундире генерал-лейтенанта. Но главное новшество крылось в деталях: на моих плечах лежали настоящие погоны с двумя золотыми звездами на каждом, украшенные богатой вышивкой из золотой нити. Воротник был высоким, глухим, и на его петлицах также искрились небольшие звездочки.
И самое главное — никаких дурацких лосин! Я намерен жестко настаивать перед Петром Алексеевичем, прямо-таки умолять его, чтобы русские офицеры эти обтягивающие панталоны не надевали. Пусть это будут строгие штаны прямого кроя, с лямками-штрипками и широкими лампасами, расшитыми серебряной нитью, застегнутые на литые пуговицы из серебра.
Должна же быть в армии практичность. И пускай хоть какая-то избыточная роскошь вроде обильного золотого шитья останется исключительно для мундира фельдмаршала. А то ведь моду возьмут: обошьются золотом да бриллиантами с ног до головы, и только по размеру пуза генерал-лейтенанта можно будет отличить от полного генерала или фельдмаршала. Субординация должна читаться ясно, как финансовый баланс.
В огромном зале играла музыка, причем наняты были именно мои музыканты. В свое время я, наступив на горло собственному музыкальному невежеству, по памяти настучал и наиграл им кое-что из Бетховена и Моцарта. То, что смог вспомнить. Например, прямо сейчас камерный оркестр вполне сносно выводил «Лунную сонату». И плевать на хронологию — ну и пусть она появится в России на сто лет раньше срока! Людвиг ван Бетховен, как мне кажется, в своем будущем напишет еще немало интересного, не обеднеет.
А нам сейчас нужно Россию возвеличивать. Демонстрировать заезжим послам культурный шок, показывать, что мы тут щи лаптем не хлебаем. И делается этот культурный плагиат вовсе не для того, чтобы униженно отречься от своих традиций с криком «Смотрите, мы не варвары, мы тоже европейцы!». Нет.
Это сугубо прагматичный расчет. Нам необходимо плотно взаимодействовать с Европой. Так уж исторически сложилось, что к этому моменту именно Запад берет верх над Востоком за счет технологий. Именно оттуда нам сейчас нужно черпать инновации: скупать мозги, станки и чертежи. И чтобы преуспеть в этом рейдерском захвате технологий, сохранив свою политическую идентичность, мы должны научиться говорить с ними на одном языке. Стать передовыми европейцами в отношении культуры производства, логистики, добычи ресурсов и стандартов качества. А сонаты — это так, приятный бонус для статуса.
Моя Анна блистала. Блистала ровно настолько, насколько это вообще возможно в данном обществе. Даже Петр Алексеевич, проходя мимо, то и дело косил на нее заинтересованным взглядом, а потом с легкой, юношеской завистью посматривал на меня.
Мало того, что она была потрясающе красива природной красотой, так на ней еще и безупречно, как вторая кожа, сидело платье. У Аннушки из корсета вульгарно не вываливались прелести, как это, увы, случалось сегодня у некоторых чрезмерно усердных боярынь.
Платье было сшито исключительно по размеру, по точным лекалам, а не «на глазок», как придется. Вокруг хватало дам, у которых атлас либо трещал по швам, пережатый грубой шнуровкой, либо, напротив, висел унылым бесформенным мешком. Ну не привыкли еще русские женщины, веками носившие просторные летники да сарафаны, к жесткой геометрии западных нарядов! Поэтому Анна и выделялась на их фоне, как бриллиант идеальной огранки среди булыжников.
А еще она умела грациозно танцевать. Инвестиции в уроки танцев с выписанными мной французскими и итальянскими балетмейстерами не прошли даром ни для нее, ни для меня. Если на этом вечере и была пара, которую можно было назвать истинными, стопроцентными европейцами, так это мы с Анной.
Вокруг, пили. Причем пили достаточно много, списывая алкоголь декалитрами. Правда, государь сегодня на удивление сдерживался, что меня как его негласного советника несказанно радовало. Пётр Алексеевич совершенно точно не терял головы, то и дело поглядывал на меня поверх кубка, но сегодня всё же больше внимания уделял своей матушке, царице Наталье Кирилловне.
И я прекрасно знал, в чем тут крылась причина. Молодой Пётр — для меня, человека из будущего, он казался еще слишком юным для брака, — стоял на пороге серьезной династической сделки. Ему активно присматривали невесту. И Наталья Кирилловна, в точности как и в той, моей первоначальной исторической реальности, вознамерилась женить сына на Евдокии Лопухиной.
Что им, медом, что ли, намазано на этой девице из захудалого рода? Рентабельность этого брака стремится к нулю, одни политические убытки! Причем сам Пётр Алексеевич, изрядно повзрослевший умом за последние годы, уже прекрасно понимал всю тяжесть ситуации.
Но он также знал железобетонный характер своей матери: царица редко во что упиралась рогом, но если уж принимала решение, то давила и доводила дело до конца любой ценой. Зреет конфликт интересов. И мне, видимо, придется в него тонко вмешаться.
И тут же, неподалеку, находилась эта самая девица. Правда, конечно, не в тех смелых нарядах, в которых пришло большинство женщин. Она жалась в уголочке, наглухо застегнутая, как тот серый мышонок, который в ужасе забился в норку, спасаясь от хищников.
Но она Петру абсолютно не нравилась. Ни внешне, ни по темпераменту. И даже по тому простому факту, что Евдокия была значительно старше государя — а в этом юном возрасте подобная разница в активах ощущается очень остро.
Но это ничего. Меры с моей стороны уже приняты. И не то чтобы я так уж сентиментально заботился о личном счастье царя (хотя для лояльности первого лица это тоже архиважно). Просто надежная, современная женщина, которая будет не тормозить русские реформы, а являться их воплощением и красивой витриной — вот какая царица сейчас нужна России как государству. И не портомоя и шалашовка у трона!
Но Наталья Кирилловна, как и её братья Нарышкины, да и некоторые другие влиятельные лица из старомосковской элиты, считали иначе. По их консервативным сметам выходило, что Пётр в своём юношеском стремлении к западному менеджменту и культуре перешел все дозволенные границы. Они искренне верили: только если у него будет жена, олицетворяющая собой всё старое, исконно-посконное, воспитанная в строгом «Домострое» — только тогда и можно будет стреножить и немного остепенить молодого монарха. Зреет серьезный управленческий конфликт.
А пока музыка лилась. Бородатые бояре, достаточно комично и мешковато одетые по европейской моде, самодовольно поглаживали бороды (те, кто их еще не сбрил). Все приглашённые иностранцы с удивлением отмечали, что музыка, которая наполняет просторный зал Преображенского дворца, необычна, сложна и удивительно сладка для ушей. Мол, знай наших! Что у нас, дескать, не только не хуже, чем в любых европейских правящих домах, но акустика и репертуар местами даже превосходят оригиналы.
— Готова удивлять? — тихо спросил я свою супругу, наклонившись к самому ее ушку, когда оркестр закончил очередную композицию.
Главный музыкант, прозванный мной про себя Трубадуром, уже нашел меня преданным взглядом. Он ждал, когда я неуловимым взмахом руки дам отмашку начинать играть новую композицию, тоже пока никому в этом мире не известную.
Анна напряженно осматривала присутствующих. Её откровенно раздражало всё то, что она видела вокруг. Непривычные к корсетам женщины неизменно поправляли платья на груди так неловко, что постоянно держали руки на своём глубоком декольте, заливаясь густым, пятнистым румянцем. Приглашённые бояре-отцы в это время сжимали костяшки пальцев до побеления, искренне считая, что их дочери или жёны пришли в таких срамных нарядах, почитай, голые вовсе.
Правда, с каждой выпитой бутылкой хлебного или солодового вина, которое было щедро закуплено на передовом винокуренном заводе нашей Торгово-промышленной корпорации, придворные всё больше раскрепощались. Языки развязывались, и по углам уже начинали отвешивать сальные, похабные шуточки.
Так что то, что мы с Анной собирались прямо сейчас сделать, произойди оно в самом начале вечера, на трезвую голову, вызвало бы бурю эмоций и праведное негодование. Но сейчас мало кто на этом приёме ещё не успел опростоволоситься или попасть в такой конфуз, которых в русской традиции никогда ранее не было и считалось, что быть не может. Моральный порог был существенно снижен.
Нежно, с чуть подрагивающими от волнения руками и на подкашивающихся с непривычки коленках, Анна выходила вместе со мной в самый центр расчищенного зала.
Трубадур взмахнул смычком. И сразу же, без вступления, зазвучала необычайно ласковая, пронзительно мелодичная и проникающая прямо вглубь души музыка. Знаменитый вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», гениального Евгения Доги. Я всегда считал этот шедевр абсолютной квинтэссенцией всей музыкальной культуры вальсов.
Долго, до кровавых мозолей на пальцах пришлось моим музыкантам разучивать эту сложнейшую мелодию и наполнять её глубокой полифонией, ориентируясь лишь на мое насвистывание и скудные нотные наброски. Но они справились, в чём честь и хвала этим действительно безгранично талантливым самородкам.
Мелодия хлынула в зал водопадом. Я уверенно взял свою супругу за талию, вытянул левую руку, и она, словно пушинка, вложила свою теплую, в белой перчатке ладонь в мою. А потом мы начали кружиться.
И, возможно, именно сейчас те из присутствующих дам и кавалеров, которые обладали хоть каплей эстетического вкуса, начинали с опозданием понимать истинную ценность происходящего. Понимать, почему платье Аннушки без каркаса, не огромное. Но идеальный парижский крой и тот отборный крупный жемчуг, которым оно было щедро расшито, по своей итоговой смете могли бы легко поспорить со стоимостью постройки небольшого, но крайне зубастого военного шлюпа. А может, даже и целого фрегата.
Мы кружились в идеальном, пьянящем ритме. Я плавно отпускал её руку, мы расходились и шли рядом, не разрывая зрительного контакта, глядя глаза в глаза, а затем снова сливались в едином движении. Конечно, этот танец был заранее до мелочей заучен и отрепетирован, и постановщиком его являлся я сам — тот, кто в прошлой жизни весьма неплохо вальсировал.
Я всегда искренне считал, что каждый офицер обязан это уметь. Уметь вести себя с дамами нежно, изящно и галантно, чтобы своими сильными руками выгодно подчеркивать хрупкую грациозность своей спутницы.
Гомон стих. Пьяные шуточки замерли на губах бояр. Во всем огромном зале, кроме летящей, пробирающей до мурашек музыки, роскошного шелеста наших одежд и ритмичного, легкого стука каблуков по деревянному паркету, больше не было слышно ничего.
Двор замер в ошеломленном благоговении. Россия училась танцевать, а не отплясывать. Смотрела, как это делаем мы.
Но вскоре эта пьянящая, возвышенная эмоция осталась позади, музыка смолкла, и мы с Анной вернулись в реальный мир. А реальность — потрясенно молчала. Она просто не знала, как реагировать на то, что сейчас произошло на паркете.
Если в моей родной истории вальс считался неприлично вульгарным танцем даже в начале XIX века (пусть и недолго, при правлении весьма неоднозначного императора Павла Петровича), то что уж говорить про это дремучее общество? Общество, где только три года назад, может, чуть больше, торжественно сожгли местнические книги. Где женщины, многие из которых присутствовали в этом зале, только-только вышли из глухого «Домостроя», из душных теремов. Где увидеть непокрытые женские волосы для мужчины считалось уже верхом эротических мечтаний — это как в будущем, наверное, посмотреть видеоролик с весьма откровенным, похабным содержанием. Культурный шок колоссальной мощности.
С виду Пётр — уже почти что взрослый мужчина, хотя иногда в нём всё же проскакивают резкие детские эмоции. Он тяжело поднялся со своего кресла. Его гулкие шаги и зачем-то акцентированные удары массивной трости, которую государь в последнее время взял моду повсюду носить с собой, эхом раздавались в огромном, парализованном тишиной помещении, битком набитом людьми.
И вот он подошёл ко мне… Нет, не ко мне. К Анне.
Пётр шагнул к ней вплотную и, повинуясь какому-то дикому, животному порыву, потянулся поцеловать её прямо в губы. Но Анна безупречно, с изяществом прирожденной графини отвернула голову, предоставляя самодержцу лишь щеку. Да и ту очень быстро отстранила, изящно приседая в реверансе и протягивая Петру Алексеевичу руку для ритуального поцелуя. Ему пришлось довольствоваться малым.
Хотя я прекрасно видел этот потяжелевший взгляд молодого, разгоряченного самца.
В моей голове в ту же секунду сработал холодный, расчетливый триггер, и родились весьма радикальные идеи. Я абсолютно четко осознал: свою женщину я ни с кем делить не собираюсь. Ни с кем. Лучше плаха, лучше смерть, чем стерпеть подобное.
И, возможно, мне действительно нужно как можно быстрее форсировать женитьбу Петра, чтобы у него появился законный наследник. Чтобы, если вдруг случится непоправимое и мне придется пустить в ход оружие, меня потом меньше глодала историческая совесть за то, что я собственными руками лишил Россию Великого царя из-за приступа ревности.
Может быть, эту ледяную, убийственную решимость в моих глазах почувствовал сам Пётр, потому что он неожиданно для меня отшатнулся. Государь посмотрел мне прямо в лицо, моргнул, и в его взгляде вдруг промелькнуло нечто вроде повинности.
Он вспомнил. Он знал — мы с ним неоднократно и жестко об этом говорили наедине, — что животная похоть не должна застилать ему глаза. Что правитель империи должен мыслить совершенно другими, макроэкономическими категориями. Если уж человек ему важен, если он ценит меня как своего главного архитектора реформ, то он обязан с предельным уважением относиться к моей жене и к моей дочери.
А не тянуть приглянувшуюся бабу за руку за угол, чтобы задрать там юбку и совершить то, что не красит ни одного человека, а уж монарха и подавно. Ибо мы люди, а не дикие звери, повинующиеся лишь своим первобытным инстинктам.
Мне кажется, прямо сейчас в его голове неоновой бегущей строкой пронеслись эти слова. Вспомнилась та жесткая лекция, которая звучала на наших уроках нравственности. Эту дисциплину я еще год назад выделил для царя в особую науку, назвав её «царственной этикой» — где, помимо прочего, учил его различным дипломатическим премудростям, включая протокол поведения на публике. Сработало.
И только сейчас, когда государь явил свою волю и отступил на шаг, в зале раздались первые, пока еще робкие и жидкие хлопки. Аплодировал старый боярин Матвеев, весь вечер умеренно потягивавший вино в стороне. А затем уже и с других сторон, нарастающей лавиной, послышались овации. Зал выдохнул. Зрители аплодировали с искренней благодарностью за то, что им показали такое невероятное, завораживающее представление.
Зачем всё это было нужно? Зачем я так рисковал? А ведь именно в таких, казалось бы, мелочах и рождается общая национальная культура. К таким эстетическим высотам подсознательно тянутся люди. Если мы хотим доказать, что наша цивилизация сильнее той, в которой мы пока вынуждены догонять, мы должны бить их на их же поле.
Если перенять у Европы их этикет, частично музыку, архитектуру, возможно, поэзию, и в обязательном порядке — фундаментальную науку и инженерию… Опередить их, а не тянутся в хвосте…
То что тогда вообще останется эксклюзивного у этой самой Европы? Да, она продолжит существовать, от нее еще долго будет исходить немало полезного. Но вектор изменится. Светлые европейские умы начнут приезжать к нам, начнут думать над другими материями уже на наши деньги, и это обогатит мировую науку под эгидой российской короны.
— Зело лепо… — хрипло выдохнул Пётр, глядя то на Анну, то на меня. — Всё было так красиво, Егор, что ты просто обязан научить меня эдакой пляске.
И напряжение окончательно спало. А затем вечер вновь покатился по своим рельсам, вернувшись к непринужденному, пьяному духу русской ассамблеи. Удивительно, но, несмотря на огромное количество выпитого алкоголя, народ всё-таки старался держать себя в руках. Было видно, как некоторые из бояр начинали сильно пошатываться, но тут как тут, словно тени, появлялись специально проинструктированные мной слуги, которые вежливо, но твердо подхватывали их под локотки и провожали освежиться на морозный воздух. Служба безопасности работала без сбоев.
— Ваше превосходительство, сделано, — едва слышно шепнул мне проходящий мимо один из прислужников с подносом, по совместительству являвшийся скрытым оперативником моей службы безопасности.
Нет, некоторых своих людей я, конечно, Петру официально представлял как надежную охрану. Но мне ни в коем разе не хотелось, чтобы государь догадался об истинных масштабах моей сети. Он не должен был даже подозревать, что под видом лакеев к нему приставлены профессионалы, которые будут не только следить за каждым вздохом во дворце, но и, если потребуется, в любой момент смогут кого угодно технично ликвидировать. И нет, убивать мы сегодня, конечно, никого не собирались. Но вот устроить небольшую политическую дискредитацию…
Я перевел взгляд в ту сторону, где сидела Евдокия Лопухина. Девушка вдруг резко, изрядно пошатываясь, встала. Она тяжело вышла в самый центр зала, прямо на опустевший паркет, и вдруг начала что-то бессвязно кричать и неистово креститься. А затем с размаху рухнула на колени, являя собой классическую, хрестоматийную юродивую.
— Бесы! Вокруг одни бесы! Срам и погибель! Вы черти все! — истошно вопила она, закатывая глаза.
Её побледневший отец с ужасом бросился к ней, пытаясь вразумить дочь и поднять её с пола. Но хрупкая с виду девица оказалась на удивление ловкой и нечеловечески сильной. Она с разворота зарядила своему родному батюшке такую звонкую пощёчину, что я на секунду испугался, как бы у того не отвалилась челюсть.
А ведь Илларион Аврамович Лопухин только недавно был назначен заместителем командующего вымирающей, но всё ещё существующей поместной конницы. Мужчина он был весьма видный, жилистый и отнюдь не хлипкий.
Спектакль тем временем набирал обороты. Молодой, неискушенный организм Евдокии принял снадобье — вытяжку на основе некоторых весьма специфических грибов и трав, строжайше запрещённых в моем будущем, — крайне бурно. И когда Евдокию прямо на глазах у всего изумленного двора вывернуло наизнанку… Она извергла из себя обильно съеденное недавно лакомство (я лично видел, как она весь вечер от нервов налегала на дорогущие шоколадные конфеты, съев просто неимоверное их количество)… В общем, зрелище получилось максимально отталкивающим.
— Уберите её отсюда! — брезгливо и яростно взревел Пётр.
Он так ждал этого приёма, так к нему готовился. Ему всё так нравилось, он был так по-мальчишески горд этим европейским вечером, и именно Лопухина сейчас всё испортила. Она одним этим истеричным, грязным актом навсегда разрушила любые, даже самые робкие фантазии молодого Петра на свой счет. Актив обесценился до нуля.
Опозоренный Илларион Аврамович, красный как рак, подхватил брыкающуюся дочь на руки. Тут же к ним подлетела царица Наталья Кирилловна. Она с тревогой стала всматриваться в лицо Евдокии, ища, возможно, признаки злого умысла или отравления.
Если бы в этом времени существовала нормальная судебно-медицинская экспертиза, токсикология, конечно же, мгновенно выявила бы всё то, что сейчас бурлило в крови у несостоявшейся царской невесты. Вот только я был абсолютно уверен, что сама Евдокия, когда придет в себя, ничего внятного не скажет. Будет ссылаться лишь на божественное вмешательство: дескать, сам Бог её сподвиг на прозрение и заставил обличить греховный европейский срам.
А я тем временем холодно, рационально и жестко размышлял о рисках. Того парня из моей агентуры, который всё-таки филигранно подмешал в клюквенный морс Евдокии эти капли, придется ликвидировать. Оставлять такого свидетеля, знающего, что я травил царскую фаворитку, категорически нельзя. Мертвые молчат, а тайны такого уровня не должны иметь уязвимостей. Надо будет сегодня же вечером отдать Игнату негласный приказ о зачистке.
После случившегося, когда опозоренные Лопухины поспешно уехали прочь, вечер как-то сразу не задался. Морок спал. Некоторые бояре начали откровенно, мрачно напиваться, а потом один за другим уходили, не прощаясь.
Я, конечно, мог бы вмешаться, скомандовать музыкантам сменить ритм, запустить какую-нибудь забаву и развеять эту тягостную атмосферу. Однако, как антикризисный менеджер, посчитал, что делать этого не нужно. Пускай Пётр, да и другие приглашённые, которым искренне нравилось всё происходящее до инцидента, прочувствуют эту потерю. Пускай они четко знают, из-за кого именно у них украли этот волшебный вечер. Отрицательное закрепление сработает лучше любых уговоров.
И вдруг, когда уставшие музыканты уже по пятому кругу, без прежнего задора заиграли тот самый вальс Доги, массивные двери бального зала с грохотом распахнулись.
Внутрь, отталкивая зазевавшуюся стражу, влетел замыленный, грязный, тяжело дышащий ротмистр. Его лицо было серым от усталости, а в сапогах хлюпал растаявший снег.
— Государь! — хрипло выпалил он, падая на одно колено прямо на начищенный паркет. — Казаки на юге взбунтовались!
Музыка оборвалась. Пётр резко подался вперед.
— Ногайского хана убили, и всех его приближенных вырезали! — продолжил вестник на выдохе. — Ногайцы присоединились к бунтующим казакам… Но главное, Ваше Величество… Среди зачинщиков наши разъезды видели австрийских военных советников! И знать не ведаем, может и цесарцы с ними.
В зале повисла мертвая, звенящая тишина.
Я медленно сжал кулаки. Похоже, в моей грандиозной стратегии всё-таки нашлась брешь, которую я до конца не просчитал. Неужели нашим «западным партнерам» уже со стороны настолько хорошо видно, что мы укрепляемся? Что Россия встала на прочную дорогу создания настоящей, зубастой Империи? Что здесь началась эпоха великих реформ, и если нас сейчас не остановить, то завтра мы изменим политический ландшафт всей Евразии?
Что ж. Рвать на себе волосы и паниковать — это удел слабых, а для этого у нас точно нет никаких причин. Сметы составлены, заводы работают, пушки льются.
Вы хотели войны руками марионеток? Вы её получите. А вот принуждать вас всех к миру на наших условиях… пожалуй, этим мы прямо с завтрашнего утра плотно и займёмся.

Глава 2

Преображенское
19 февраля 1685 год.
Я бы этому крикуну, который ворвался прямо на бал и с порога вывалил важнейшие государственные вести, язык бы укоротил на пару дюймов. Собственноручно. Каким нужно быть идиотом, чтобы орать о таких вещах посреди празднично освещенного зала, на глазах у десятков иностранных соглядатаев и впечатлительных придворных дам? Нет ничего страшнее и губительнее для воюющей державы, чем всеобщая, мгновенно поглощающая рассудок паника.
А ведь ситуацию нужно было понимать во всей ее леденящей душу глубине. Иррациональный, вековой страх перед Дикой Степью, перед османами, которые в глазах обывателя казались несокрушимой адской ордой… Да еще помноженный на слухи о том, что турки действуют если не в прямом военном союзе, то, как минимум, в дьявольски точной согласованности с австрийцами!
«Всё пропало, мы в осаде шведов, турок, австрийцев и…» — вот как в двух словах можно было охарактеризовать ту удушливую атмосферу, что мгновенно повисла в русском обществе. И, признаться честно, этим упадническим тенденциям было дьявольски сложно не поддаться. Требовалась поистине ледяная выдержка, чтобы сохранить холодную, трезвую голову, когда вокруг все готовились надевать саван.
Нас в полумраке государева кабинета было шестеро.
Впрочем, тех, кто реально вел игру и обсуждал геополитический капкан, было только трое: я, государь и привлеченный мной для «консультаций» Бернард Таннер. Вернее, это было его собеседование.
Этот дипломат, по законам жанра и тайной войны, уже давным-давно должен был лежать в дубовом гробу. Учитывая то, что он знал, и с каким смертоносным багажом секретных сведений он сбежал из Священной Римской империи, его выживание было чудом. Явная недоработка наших «западных партнеров», которых впору было уже открыто называть врагами.
И прямо сейчас, в этой душной комнате, Таннер проходил ту самую, главную проверку на лояльность. Проверку на право жить.
Он это прекрасно понимал. Дипломат то и дело нервно поглядывал именно в мою сторону. Он чувствовал, и небезосновательно, что если сейчас начнет вилять хвостом, юлить или гнать государю откровенную дезинформацию, я раскушу это в ту же секунду. И тогда вопрос о службе Таннера под сенью двуглавого орла отпадет сам собой. Его просто объявят изобличенным шпионом Священной Римской империи со всеми вытекающими из этого подвально-пыточными последствиями. Именно такой исход напрашивался в первую очередь, оттого-то я и сомневался в каждом его слове, препарируя его речь, как хирург.
С другой же стороны, австриец был загнан в угол. Чтобы купить свою жизнь и должность в России, он был вынужден прямо сейчас произносить слова, которые ставили жирный, несмываемый крест на его возвращении в Вену. Шаг вправо, шаг влево — плаха.
Трое других присутствующих сидели в тени, не проронив ни звука.
Неподалеку от меня, тяжело опираясь на подлокотники кресла, восседал один из представителей могущественного клана Долгоруковых. Чуть поодаль — выходец из рода Барятинских.
Зачем государь притащил сюда этих товарищей, я до конца так и не понял. Скорее всего, эти заросшие бородами столпы общества олицетворяли собой ту самую глухую, вязкую реакцию, которая только и ждет момента, чтобы вставить толстое бревно в спицы раскручивающегося маховика моих реформ. Если царь решил, что каждое его слово, каждое политическое решение должно сопровождаться молчаливым одобрением (или осуждением) представителей древних, старорусских боярских родов — то я не собирался прыгать от радости. Напротив, с этим явлением нужно было срочно что-то делать.
Иначе того и гляди, эти ушлые, прожженные в дворцовых интригах ребята утащат молодого Петра в свою орбиту. Опутают старыми связями, хотя бы частично. Начнут навязывать выгодный им брак. И пусть с девкой Лопухиной у них не выгорело — она так откровенно и дико напугала всех своим неадекватным поведением, что дорога к венцу ей теперь заказана. Даже если она сейчас на год запрется по монастырям, отмаливая грехи, а потом предстанет перед двором образцом благочестия в ясном уме — ее сумасшедшие выходки никто не забудет. Двор злопамятен.
А правящая элита, уцелевшие Романовы, и, прежде всего, вдовствующая царица Наталья Кирилловна, относились к вопросу престолонаследия с фанатичной ревностью. Им нужно было здоровое потомство от Петра Алексеевича. Любой ценой. Хватит с них. Сколько же можно терпеть, чтобы у Романовых (да и у Рюриковичей до них) из поколения в поколение рождались и выживали дети с явными физическими или психологическими уродствами! Кровь нужно было чистить, а не мешать с сомнительными боярскими дочками.
Шестым человеком в комнате, сидевшим в сторонке и внимательно наблюдавшим за происходящим, был Артамон Сергеевич Матвеев.
Он находился здесь как явный, осязаемый противовес старым элитам. И вот на кого мне действительно стоило опираться в этой змеиной яме в первую очередь! Матвеев не был родовитым снобом, в отличие от тех же Долгоруковых. Он не вел свою родословную от Рюрика. Он был, по сути, боярином в первом поколении — человеком, который вырвался наверх при Алексее Михайловиче исключительно благодаря своему блестящему уму, хватке и преданности. Матвеев предвосхитил саму эпоху появления новых русских элит, тех самых «птенцов», которым не важна порода, а важен результат.
Но сейчас, по негласному регламенту этой странной встречи, Артамон Сергеевич тоже должен был лишь слушать и запоминать, о чем мы с государем потрошим Таннера.
Будь я глупее и моложе, я мог бы оскорбиться. Мог бы решить, что государь мне не до конца доверяет. Ведь эти умудренные сединами и интригами мужи, посаженные в кабинете, были призваны слушать мои переговоры для того, чтобы царь мог сверить впечатления и принять максимально выверенное, защищенное от моей возможной ошибки решение. Своеобразный суд присяжных.
Но я не обижался. Потому что в этой параноидальной государевой осторожности была львиная доля моей собственной вины.
Или моей главной заслуги. Это смотря с какой стороны посмотреть.
— … И связи с запорожскими казаками австрийские представители уже имели, — голос бывшего посла Священной Римской империи звучал четко, без запинок. Таннер прекрасно осознавал, что его жизнь сейчас висит на кончике языка. — Но так как Вена состояла в союзе с Речью Посполитой, эти сношения велись через посредников. Через поляков.
— Означает ли это, — я подался вперед, впиваясь взглядом в потеющее лицо дипломата, — что теперь, после ослабления Польши и того факта, что она по уши завязла в гражданской войне, австрийцы начали искать прямых связей с запорожским казачеством? Сами, без польских псов?
— Эти контакты не прерывались, — сглотнув, ответил Таннер. — Просто Габсбурги до поры не действовали откровенно и решительно. В преддверии большой войны с Османской империей им было крайне невыгодно вызывать недовольство Варшавы.
Мне было предельно ясно, что происходит на великой шахматной доске. Геополитический пасьянс складывался в мерзкую, кровавую картину. Но прежде чем озвучить царю истинные причины надвигающегося бунта, я должен был всесторонне, до самого дна, осветить гниющую обстановку вокруг украинского казачества.
Для этой цели в кабинете находился еще один персонаж. Глаза б мои его не видели, но сейчас, для полноты картины и наглядной демонстрации, его присутствие было необходимо.
В самом темном углу, откинувшись на спинку стула и всем своим видом демонстрируя презрительное безразличие к происходящему, словно бы дремал Петр Дорошенко. Бывший гетман. Один из самых одиозных опальных вождей малороссийских казаков. Человек, который в свое время без колебаний лег под турецкого султана, приведя османов на родные земли ради войны с Речью Посполитой. Зачем этого откровенного политического проститута, залившего кровью половину Украины, вообще позвали в Россию на почетное поселение — моему разуму было не постичь. Я не видел в нем никакой серьезной фигуры, которую можно было бы разыграть в будущих партиях.
Возможно, его показная апатия объяснялась банальным похмельем. Приехав в Москву, этот товарищ умудрился со своими подельниками изрядно нажраться, и теперь от угла, где он сидел, ощутимо тянуло перегаром и кислым потом. К слову… В Москве пока еще не было тех питейных заведений, где можно вот так пить по ночам. Но свинья ведь везде грязь найдет.
— Эй, пан Дорошенко, — брезгливо бросил я, не скрывая презрения в голосе. — Очнись. Каково истинное отношение запорожских старшин к усилению Российской державы?
И тут эта пьяная скотина выдала. Словно бы специально смерти искал, падаль.
Дорошенко тяжело поднял налитые кровью глаза, губы его искривились в змеиной усмешке, и он прохрипел:
— … Москалей на ножи… а выблядков ваших — на вилы… Так они и желают.
В кабинете повисла мертвая, звенящая тишина. Я краем глаза увидел, как у Петра Алексеевича побелели костяшки пальцев, вцепившихся в подлокотники, а желваки на скулах заходили ходуном. Государь заскрежетал зубами с такой силой, что, казалось, сейчас эмаль брызнет.
— Всё понятно. Можешь дальше не утруждать свою глотку, в которую стоило бы свинца налить, — холодно отрезал я, перекрывая готовый сорваться царский гнев. Я повернулся к царю. — Теперь позвольте, Ваше Величество, я изложу то, как вижу ситуацию в целом?
Петр, тяжело дыша через нос, коротко, рвано кивнул.
— Казачество, государь, желает только одного — ни перед кем не гнуть шею и управлять собой самостоятельно. Причины тут кроются не в высоких материях, а в банальной жадности. Казацкие старшины по уровню своих богатств, по количеству земли и рабов уже давно не уступают польским магнатам. И они хотят это всё сохранить. А это категорически невозможно, если на их земли придет Россия со своим строгим порядком, регулярной армией, законами, учетом и державным аппаратом.
Я видел, что мои слова режут слух присутствующим. Артамон Сергеевич Матвеев, сидевший в сторонке, возмущенно дернулся вперед, собираясь, видимо, завести шарманку про «единоверных братьев-православных», но один испепеляющий, тяжелый взгляд Петра Алексеевича буквально впечатал старого боярина обратно в кресло.
— Нельзя предаваться сладким домыслам, — жестко продолжил я, глядя прямо в глаза царю. — Далеко не все в тех краях действительно любят или ждут Россию. Казацкая вольность — это не государство. Это Дикое Поле с саблей наголо. И добровольно лишаться права грабить и не платить налоги никто не захочет. Это данность, с которой нам придется работать огнем и мечом. К тому же эти земли слишком долго находились под пятой Речи Посполитой — государства, крайне враждебного по отношению к нам. Яд польской мысли и их уклада жизни глубоко въелся в умы старшины.
Я сделал небольшую паузу, налил из серебряного кувшина воды и сделал глоток, смачивая пересохшее горло. Мне нужно было, чтобы следующая мысль осела в их головах намертво.
— Второе. И австрийцы, и османы до животного ужаса напуганы тем, как мы научились воевать. А австриякам обидно вдвойне. Мы спасли их шкуру, мы освобождали для них Вену, которую они затем, по своей бездарности, снова не смогли удержать. Здравомыслящие политики в Вене прекрасно понимают: если бы не наше вмешательство, эта война длилась бы десятилетиями. И я почти уверен, что Австрия была бы стерта в порошок еще на первом этапе, пока неповоротливая Европа пыталась бы сплотиться против турок. Впрочем, в единство Европы я не верю от слова совсем.
— Не томи, Егор Иванович, — голос государя прозвучал низко и строго, как удар колокола. — Говори главное.
— Главное, Ваше Величество, предельно ясно, — я поставил кубок на стол. — Биться нам придется с нашим основным врагом — Османской империей. Но турки не ударят в лоб. Они хитры. Они включатся в прямую борьбу только после того, как мы по уши увязнем в кровавой резне с казаками.
Как более подробно было бы рассказать про «прокси» войска, что стало нормой в будущем, я не нашелся. Я подошел к разложенной на столе карте и ткнул пальцем в Причерноморье.
— Бунт вспыхнет в тылу. Казаки начнут резать наши пути, перекрывая все дороги снабжения в Крым. Они отрежут наши передовые гарнизоны от обозов с хлебом и порохом. И вот тогда, когда наши полки будут истощены блокадой, османские войска и их флот получат безграничные возможности для маневра. Они просто перехватят Крым голыми руками. А Вена? Вена будет радостно подливать масло в огонь, спонсируя казаков через своих шпионов.
Я усмехнулся, глядя на побледневшего Таннера.
— Впрочем, это продлится недолго. Не думаю, что в подвалах Габсбургов сейчас завалялось много лишнего серебра. А украинские казаки, государь, на малую плату за предательство никогда не соглашались.
В целом картина грядущего капкана была предельно ясна всем присутствующим. Но, если уж говорить начистоту, весь этот спектакль в государевом кабинете — эту развернутую, словно для нерадивых учеников, лекцию по геополитике — я затеял исключительно с одной целью. Мне нужно было до звона в нервах проверить лояльность Бернарда Таннера.
Когда мы, откланявшись, наконец вышли из душного кабинета Петра Алексеевича в прохладные, гулкие коридоры дворца, австриец едва заметно выдохнул. Он был бледен, а на его напудренном лбу блестела испарина.
Я остановился, пропуская мимо спешащих куда-то дьяков, повернулся к бывшему послу и вкрадчиво спросил:
— Ну что, Бернард? Готов ли ты теперь русской короне настоящую службу сослужить?
Таннер нервно сглотнул, затравленно оглянулся по сторонам и почти прошептал:
— Только ради всех святых, не говори мне, что ты хочешь направить меня послом к этим дикарям… к казакам? Я же не вернусь оттуда с головой на плечах!
— Признаюсь честно, мысль такая была, — я усмехнулся, наслаждаясь его ужасом. — Но не бойся. Для визита в Дикое Поле у меня есть другие, менее ценные люди. Нет… не так, более способные к таким делам люди. Именно они донесут до казацких старшин благую весть о том, что Москва готова щедро перекупать их сабли.
— Хочешь посеять разброд, жадность и недоверие среди казачества, чтобы они вцепились друг другу в глотки, а потом разом по ним ударить? — дипломат мгновенно уловил суть интриги. Умный сукин сын, ничего не скажешь.
— Давай-ка, Бернард, ты все свои блестящие аналитические догадки оставишь при себе, — мой голос лязгнул металлом. — От тебя мне нужно другое. Мне нужно тайное, но совершенно обязательное письмо твоему бывшему сюзерену, императору Леопольду. Письмо, написанное твоей рукой, твоим слогом и скрепленное твоей печатью.
Австриец побледнел еще сильнее, если такое вообще было возможно.
— Господи… Если я стану откровенно и нагло врать в депешах в Вену, как я смогу потом вообще исполнять обязанности дипломата? Мое имя будет растоптано! Об этом же рано или поздно станет известно всей Европе, и тогда я стану изгоем!
— Успокойся. Прямая ложь — удел дураков, — я похлопал его по вздрагивающему плечу. — Мы составим твое послание так тонко, что комар носа не подточит. Ты напишешь, что «достоверно слышал некие слухи», что «осмеливаешься предполагать», но «в деталях не уверен». А я, в свою очередь, совершенно случайно «проговорюсь» в приватной беседе, подтверждая твои измышления. Или…
Я выдержал театральную паузу и, глядя прямо в его бегающие глаза, невинно поинтересовался:
— А ты часом не заметил, Бернард, что в последние недели за тобой по пятам топчутся какие-то хмурые люди? И я сейчас говорю отнюдь не о твоей официальной охране.
— Заметил, — предельно серьезно, с затаенной злобой ответил Таннер. — Но с недавних пор они ходить перестали. Я так понимаю, барон, меня всё это время держали на улице как живую наживку, чтобы выявить и поймать австрийских шпиков?
— Не так, Бернард. Они не были австрийцами. Они были твоими земляками, богемцами, — ласково поправил я.
Этот крошечный факт, брошенный вскользь, произвел на Таннера эффект удара под дых. Осознание того, что за ним шпионили не чужие, а свои же, богемские братья по крови, изрядно его подкосило.
— Мы взяли не всех. Кое-кого мы специально оставили на свободе, — продолжил я добивать австрийца. — Так что не беспокойся, за их здоровьем ведется серьезный пригляд. И вот именно им, этим недобитым ушам Вены, мы «скормим» те самые сведения, которые ты изложишь в своем письме Леопольду. Так что твои слова не прозвучат как ложь дипломата-перебежчика. Они станут лишь блестящим подтверждением агентурных данных. В противном случае ни Император, ни его канцлер никогда не поверят простым богемским ремесленникам, чье шпионское ремесло оказалось столь убогим, что не пригодилось ни на родине, ни у нас.
— Очень… мудрено сплетено, — сглотнув ком в горле, выдавил Таннер, глядя на меня со смесью восхищения и животного страха.
— Зато действенно. Сделаешь всё чисто — и я лично буду способствовать тому, чтобы государь утвердил тебя нашим полномочным послом в европейских столицах. Но ты должен зарубить себе на носу: одной лишь парадной дипломатией ты заниматься не будешь. Плащи и кинжалы, подкуп и шантаж, дезинформация и вербовка — вот твоя истинная работа. Если ты этого не примешь, то послом Российской державы тебе не бывать.
Оставив переваривающего информацию Таннера в коридоре, я зашагал прочь.
Многие при дворе откровенно не понимали, почему в последние дни я хожу такой подозрительно умиротворенный, едва ли не светящийся от радости. А я и не собирался никому объяснять, что эта надвигающаяся казацкая война — даже в условиях, когда наши основные силы скованы на севере — была для строящейся Империи невероятно, сказочно выгодна!
Где бы мы еще, в здравом уме и твердой памяти, нашли столь железобетонный, законный повод, чтобы раз и навсегда прижать к ногтю эту бандитскую казацкую вольницу на Запорожье? А тут они сами, своими руками, разрывают договоры и выходят на тропу войны. Это развязывало мне руки для таких радикальных зачисток, о которых раньше нельзя было и мечтать. И прямо сейчас я ковал оружие для этой зачистки. Оружие куда более страшное, чем чугунные пушки.

От автора: https://author.today/work/565001 Ученик великого реставратора — теперь кладбищенский сторож. Случайная находка возвращает ему интерес к жизни. Но в древнем Пскове и в теле настоящего князя!

Глава 3

Москва.
20 февраля 1685 года.
Передо мной, в пропахшей свинцом, сыростью и кислым запахом дешевых чернил комнатке Печатного двора, сидел уже немолодой, высохший человек с пронзительными, умными глазами.
Сильвестр Медведев. Несмотря на преклонный возраст и монашеское одеяние, взгляды его были поразительно гибкими и, как я давно успел вычислить, однозначно смотрели в сторону Запада. Еще в те темные времена, до страшного стрелецкого бунта, он являлся негласным лидером так называемой «латинской партии». Да, это были православные люди, но из числа тех мыслящих интеллектуалов, которые уж точно не стали бы с пеной у рта протестовать против реформ, науки и европейского просвещения.
А еще я знал, что он был в иной реальности еще и тем, кто чуть было не открыл первый в России университет, более чем за полвека до того, как это сделал Ломоносов с Иваном Шуваловым. Так что стоило присмотреться к Медведеву. Хотя пока, как ни присматриваюсь, ну не вижу я в нем деятеля, который способен на большие свершения. Преподает по личной просьбе Софьи Алексеевны в Новодевичьей школе, и на том, спасибо. Впрочем, кроме как с ним и не с кем было начинать большое дело…
На данный момент в огромной, неповоротливой стране просто не к кому было больше обратиться, чтобы с нуля создать то, чего Россия еще не знала — первый массовый печатный орган. Настоящую газету. Идеологический рупор державы. Сильвестр долгое время возглавлял Печатный двор, то самое «правильное отделение», где выверялись тексты, переводились фолианты, а порой даже звучали вирши, которые он сам мастерски слагал. Он понимал вес печатного слова.
И вот теперь, стоя посреди грохочущих деревянных прессов, я с трепетом и мрачным удовлетворением держал в руках еще пахнущий типографской краской, влажный лист первой русской газеты. Исторические петровские «Ведомости» появились бы позже, и это были бы петербургские листки, но наши, «Московские ведомости» куда как передовые выходили.
Я уже читал местные газеты, в смысле этого времени. В Священной Римской империи такие были. Так вот в них я не заметил аналитику, даже пропаганды было столь мало, что она и незаметна. Сухое изложение фактов и событий.
И нет, такая пресса мало пригодна для идеологической накрутки населения и пропаганды, для создания единого информационного пространства и накачки людей нужными для трона нарративами. Вот это я хочу видеть на страницах «Ведомостей». Для этого писал первые статьи.
Мой взгляд скользнул по крупному, жирному шрифту заглавной статьи.
— «Казак Мудила поднял чадо на вилы…» — прочитал я вслух, пробуя слова на вкус.
Топорно. Господи, как же это было чудовищно топорно и грязно. Но в этом и крылась гениальность! Самое важное в искусстве массовой пропаганды заключалось в том, что именно такая откровенная, сочащаяся кровью ложь била точно в цель. Особенно когда злодею-бунтовщику придумали такую потрясающе емкую, народную фамилию, которую теперь будут склонять на всех базарах, кабаках и площадях необъятной страны. И никто не забудет кто именно такое кощунство совершил.
Никаких сложных геополитических выкладок про Австрию и Габсбургов. Народу это не нужно. Народу нужен понятный враг. Вот такие короткие, хлесткие, выбивающие слезу и гнев эпизоды и создают ту самую слепую, святую ярость, которую русский мужик будет испытывать по отношению к предателям-бунтовщикам.
Информационная война XVII века вышла на новый уровень эскалации. И я собирался в ней победить.
Я аккуратно свернул влажный, резко пахнущий свинцом и льняным маслом лист. Это был всего лишь один разворот, грубая серая бумага, но вес этого куска целлюлозы в грядущей войне будет пострашнее десятка чугунных пушек.
Пробежав глазами еще несколько заметок в этих первых, пока еще московских «Ведомостях», я принял жесткое, оперативное решение. Значительную часть этого первого, пробного тиража нужно прямо сейчас, не теряя ни часа, передать моим самым расторопным людям.
Их задача — тенью скользнуть на юг и щедро рассыпать эти листы по всему периметру вспыхнувшего восстания. В Чернигов, в Сумы, в Харьков. Мы обязаны выстроить глухой информационный карантин, возвести стену вокруг этой раковой опухоли мятежа. Пусть люди там читают газету.
Если эта кровавая зараза перекинется дальше, если она доберется до вольных донских казаков и увлечет их в это дикое «веселье», Империя захлебнется в крови. Ведь самое страшное в нашей пропаганде заключалось в том, что она строилась не на пустом месте. В пьяном, зверином угаре бунтовщики действительно подняли на пики русского чиновника-переговорщика. И да, в той резне страшно погиб ребенок. Может и случайно, или мы не знаем подробностей, но сын того чиновника и погиб. Я лишь брал их реальные зверства и многократно усиливал их через линзу массового террора и печатного слова.
Что же касается самой редакции «Ведомостей»…
Я тяжело вздохнул, понимая очевидное. Первое время мне придется лично макать перо в яд и писать передовицы в этот новорожденный рупор нашего самодержавия. Больше просто некому. Никто здесь еще не чувствовал нужного ритма манипуляций.
Впрочем, долго тянуть эту лямку я не собирался. Нужно будет присмотреться к тем ученикам, которых в этом году выпускают из Новодевичьей школы. Если порыться, там наверняка найдутся бойкие, острые на язычок умы. Взять пару-тройку таких смышленых, немного натаскать, объяснить азы воздействия на толпу — и вот вам первые исправные отечественные журналисты. В конце концов, в этом неискушенном времени профессия щелкопера не требует гениальности. Достаточно лишь немного понимать, на каких струнах человеческой души играть, и четко следовать генеральной линии государства.
Я скомкал бракованный лист бумаги и бросил его в печь.
Что ж, можно констатировать факт: в информационном отношении, в искусстве государственной пропаганды мы наконец-то совершили тектонический сдвиг вперед. Оружие выковано. Остались сущие «пустяки»: выиграть кровопролитные войны на два фронта, да железной рукой наладить отечественное производство, которое, к моему крайнему раздражению, начало откровенно пробуксовывать, захлебываясь собственным быстрым ростом.
Я потер ноющие виски. Кручусь, как проклятая белка в адском колесе, латая дыры по всему государству. А ведь на моем столе мертвым грузом лежат бумаги — я так и не закончил глубокий аудит нашего Русского торгово-промышленного общества. И то, что я успел там раскопать, заставляло тянуться к пистолету. Неистребимая, многоголовая гидра коррупции и наглого мздоимства уже успела проникнуть в святая святых, в самые прибыльные статьи наших предприятий. Воровали с размахом, со вкусом, не боясь ни царя, ни Бога.
Но, выходя из душных палат Печатного двора на шумную московскую улицу, я лишь криво усмехнулся.
А разве когда-нибудь, хоть в одной точке на этой грешной земле, было иначе? Пусть просвещенные европейцы подавятся своим лицемерием. Нечего клевать Россию и с умным видом рассуждать, что, дескать, только у нас воруют так истово и бесстыдно. Воруют везде. В Париже, в Лондоне, в Вене — воруют так, что нашим казнокрадам и не снилось. Такова уж гнилая, неизменная сущность человеческой природы.
* * *
Запорожская Сечь.
20 февраля 1685 года
А далеко на юге, за сотни верст от снежной Москвы, дико бурлила Запорожская Сечь.
Казалось, случилось невозможное. Бесконечные, кровавые распри между казацкими старшинами, которые всю жизнь мнили себя великими политическими фигурами, но на деле раз за разом оказывались лишь пешками на шахматных досках соседних империй, подходили к своему жуткому, закономерному финалу. Днепр жадно глотал кровь бывшего гетмана Самойловича и его незадачливых приспешников.
Кто-то успел сбежать, как узнал, к чему идет дело. Немало все же было и тех, кто считал, что столь мощная заявка православной России на доминирование в регионе — это к лучшему. Иные были повязаны боевыми подвигами с русским воинством. Раскол… он был в головах людей, но все же большинство казацких малоросских элит, посчитав момент удачным, решились…
В просторной, жарко натопленной хате стоял густой дух застолья. На грубо сколоченном столе громоздились блюда с истекающей жиром бужениной, толстыми шматами подкопченного сала, небрежно порубленным репчатым луком и огромными, пышущими жаром караваями хлеба. И, разумеется, во главе стола царила она — объемистая стеклянная бутыль с мутноватой, крепкой, как удар кистенем, горилкой.
Казалось бы, казаки — люди исключительно вольные, больше жизни ценящие свою знаменитую степную свободу. Но прямо сейчас за этим пиршественным столом им безмолвно и покорно прислуживали люди, воли напрочь лишенные. Молодые, испуганные дивчины и парни постарше, затравленно ловили каждое слово, каждый жест нового хозяина положения.
Юрий Богданович Хмельницкий сидел во главе стола и выглядел донельзя озадаченным, словно человек, на плечи которого внезапно рухнул свод церкви. Тень великого отца всегда давила на него. И вот он в который раз, повинуясь чужой воле, вновь рвется взять в свои слабые руки тяжелую гетманскую булаву.
Юрась прекрасно понимал: его в очередной раз безжалостно подставляют. Осознавал, что это чужая игра, глобальная разборка между великими державами — Османской империей, Речью Посполитой и Россией, — которые на порядок превосходили Гетманщину и в военном, и в экономическом отношении. Они были системами, государствами, до чего Гетманщине нужно было еще расти и расти. А может и не вырасти.
Но пути назад не было. Во дворце султана в Стамбуле ему всё объяснили предельно доходчиво, с восточной вежливостью и стальной угрозой: либо он соглашается на эту самоубийственную авантюру, поднимает Сечь и становится турецкой марионеткой, либо его жизнь прервется быстро, тихо и без затей — шелковым шнурком на шее. Жить Юрию Богдановичу хотелось больше, чем геройствовать [в реальной истории в этом же, в 1685, году, в Стамбуле, Юрия Хмельницкого убили].
Был за этим столом и ещё один примечательный человек. Он сидел чуть поодаль, не лез вперед, но умным, хитрым взглядом с характерным ленинским прищуром внимательно ощупывал каждого из собравшихся. Иван Степанович Мазепа.
Не то чтобы этот казачий генеральный есаул был сейчас самой влиятельной политической фигурой на Сечи. Но, учитывая то, какими колоссальными богатствами он уже успел обрасти, сбрасывать его со счетов было бы роковой ошибкой. Любая война — а собравшиеся искренне верили, что затевают войну за свою казацкую независимость — требовала звонкой монеты. Игнорировать мнение Мазепы и таких же, как он, бездонных денежных мешков, не посмел бы ни один, даже самый отчаянный атаман. Иван Степанович молча пил горилку и терпеливо ждал своего часа.
Доминик Андреас фон Кауниц… Этот молодой, обходительный граф, восходящая звезда тайных дел Священной Римской империи, безмерно преданный дому Габсбургов, тоже присутствовал на этом пропахшем горилкой и потом сборище.
По большому счету, назревающий на юге мятеж был всецело его детищем. Именно Кауниц, пустив в ход все свои дипломатические таланты, сумел выбить в Вене щедрое финансирование для казацкого бунта. Он же и забрал Юрия Хмельницкого из Стамбула, привез на Сечь.
И именно родоначальник тайной службы Габсбургов, тонкий психолог, подобрал те самые сладкие, отравленные слова, которые идеально легли на затаенные желания, а то и вековые, мело чем подкрепленные мечты малороссийского казачества о ни от кого не зависящей, суверенной вольнице.
Ну, или почти всего казачества. Глубокий раскол в Сечи все-таки произошел, и скрыть его было невозможно. Некоторые казачьи курени — в первую очередь те закаленные в боях ветераны, что успели поучаствовать в победоносных русских Крымских походах и даже пролить кровь плечом к плечу с русским экспедиционным корпусом в Австрии, — наотрез отказались ввязываться в эту дурно пахнущую авантюру. Они поспешили сняться с коша и уйти подальше в степи, не желая марать руки и поднимать сабли на недавних братьев по оружию.
Фон Кауниц, между тем, представлял за этим столом не только политические интересы императора Леопольда. Да и кто спросил бы его, так до последнего открещивался бы граф, что действует от имени империи. Нет, мол, частное лицо, но и немного представитель иезуитов.
Перед самым отъездом в дикие запорожские степи граф успел провести тайную встречу с одной крайне влиятельной и зловещей фигурой — патером Карло Маурицио Вота. Этот человек был не просто видным иезуитом, но и фактическим куратором политики Общества Иисуса на восточных рубежах Священной Римской империи.
Однако, памятуя о горьком опыте слишком явных и топорных интриг ордена в Речи Посполитой в России, многомудрый Вота предпочел остаться в тени. Он не стал лично марать рясу в днепровской грязи, не желая «светить» свое присутствие в логове бунтовщиков. Зато он щедро снабдил Кауница звонкой монетой.
И в ход пошло не только габсбургское серебро, но и золото самого Папы Римского. Изначально Святой Престол по крохам собирал эти средства по всей католической Европе для священной войны с турками-османами. Но теперь, когда с Блистательной Портой, во многом благодаря усилиям русских, было достигнуто рамочное соглашение, а полноценный мирный трактат должен был быть подписан со дня на день, по весне, векторы европейской политики резко изменились.
Ватикан, как и двор в Вене, был до нервной дрожи озадачен — а вернее сказать, до смерти напуган — внезапным, стремительным и пугающе мощным возвышением православной России. Могущественная еретическая империя на востоке пугала просвещенную Европу куда больше, чем привычные турки. Тем более, что уже побежденные турки. И что побеждены они во-многом русскими, умные головы понимали, пусть в слух даже между собой не хотели о таком кощунстве говорить.
И теперь золото, заботливо отложенное на борьбу с полумесяцем, полноводной рекой текло на подкуп жадных до наживы казацких старшин. Все средства были хороши, лишь бы ударить в спину набирающему силу русскому медведю. Загнать шатуна в берлогу для продолжения спячки — священная задача.
Кауниц отпил горилки, не поморщился, тут же взял сала и закусил. Хмелеть ему нельзя. Ну и не пить не возможно. Как там у казаков? Колы людына не пье, то вона хворая або падлюка. Кауниц был здоров, и не считал себя подлецом.
А потом тяжелые, чеканные австрийские талеры с профилем императора Леопольда I с глухим стуком ложились на дубовый стол.
Граф Доминик Андреас фон Кауниц, тайный советник венского двора, брезгливо поправил кружевные манжеты. Тонкий аромат европейского парфюма с трудом перебивал густой, тяжелый дух немытых тел, пролитой горилки, конского пота и оружейной смазки, висевший в горнице.
— Император Священной Римской империи готов щедро оплатить вашу… жажду справедливости, панове, — голос Кауница звучал вкрадчиво, как шорох шелка. Он обвел взглядом присутствующих. — Вена гарантирует: если вы поднимете сабли и свяжете руки московскому царю здесь, на юге, мы обеспечим дипломатическую изоляцию России. А когда турки ударят — а они ударят, поверьте мне, — Москва захлебнется. И вы получите свою Гетманщину. Независимую.
— Независимую? — выплюнул Юрий Хмельницкий, и в его голосе проскользнули истеричные нотки. — Мой батько Богдан отдал эти земли под царскую руку не для того, чтобы теперь московские дьяки переписывали наши хутора и облагали нас податями! Запорожье уже бурлит! Я кину клич, и выставлю сорок тысяч сабель! Османы дадут мне порох, а вы, граф… вы дадите золото! Но что еще?
— Золото — это хорошо, — веско, словно роняя камни, произнес старый черниговский полковник Яков Лизогуб.
Лизогуб не был безумцем вроде младшего Хмельницкого. Это был грузный, седой волк, чьи сундуки ломились от добра, а земли простирались на десятки верст. Он смотрел на австрийца из-под кустистых бровей с тяжелым, крестьянским прищуром.
Полковник испугался того, что его сыну, Ефиму, не простят измены. Лизогуб обоснованно считал, что только большая занятость князя Стрельчина не позволила тому обрушиться на Черниговский полк и лично на род Лизогубов. Так что, как только узнал, что Сечь волнуется, не довольна тому, что русские обозы во всю ходят в Крым и по сути со всех сторон московиты обложили, то рванул к казакам, как и многие другие, кто был недоволен.
Тем более, что далеко не весь Чернигов был против России. Напротив, Лизогуб уходил только с небольшой частью своего полка и своих приближенных. И только тут, на Сечи и рядом с ней, черниговский полковник ощутил себя неодиноким. Тут-то как раз казалось, что все украины встали в едином порыве. Достаточно же было собрать тысяч двадцать казаков, да еще вдвое больше разных иных: маркитантов, ремесленников, прислуги, писарей… много кого. И такая масса людей, вроде бы как единомышленников рождает иллюзию, что все так думаю, что это и есть большинство.
Монеты звякали и привлекали внимание, но Иван Мазепа смотрел на всех с нескрываемым страхом. Ну пусть не страхом, но с тревогой точно.
— Но московские полки воюют нынче страшно, пане граф. Мы видели, как они бьются. Если мы отрежем царю дороги на Крым, он не станет грозить нам пальцем. Он пришлет регулярную армию. И драгуны выжгут наши маетности дотла. Что тогда сделает ваш Император? Пришлет ноту протеста? — все же решился сказать Иван Степанович Мазепа.
Сила… он верил в силу и жаждал сохранить свое. А лучше, так и умножить. И вот кто сильнее, с тем и по пути.
— Да, у них есть пули особые… я знаю о таких. Но нарезных мушкетов у нас почитай и нет. Страшны они и штыками, — высказывал скепсис относительно лпрямых столкновений с московитами и Яков Лизогуб.
— Москва увязла на севере! — горячо, со звоном ударив кулаком по столу, перебил отца Ефим Лизогуб.
Молодой, широкоплечий, с лихо закрученным усом и горячей кровью, Ефим являл собой то самое поколение старшины, которое жаждало славы и власти прямо сейчас.
— Батько, мы дождемся, что они пришлют сюда своих воевод и отберут наши булавы! — вскинулся Ефим. — Москалей на юге сейчас мало. Гарнизоны разбросаны. Мы ударим первыми! Вырежем заставы в одну ночь, пустим красного петуха по слободам. Ни один гонец не доскачет до Москвы!
Кауниц тонко улыбнулся, глядя на распалившегося юнца. Идеальное пушечное мясо для имперских амбиций Габсбургов.
— Молодой полковник зрит в корень, — мурлыкнул австриец.
— Молодой полковник горяч и глуп, как весенний селезень, — сказал Яков Лизогуб.
— Вы, граф фон Кауниц, привезли нам красивую сказку, — мягко начал Юрий Хмельницкий, подходя к столу и беря в руки австрийский талер. — Вы хотите, чтобы мы стали щитом между Веной и турецким султаном, а заодно — костью в горле русского царя.
— Вы сомневаетесь в искренности Императора, пан Хмельницкий? Но от султана вы получали другие инструкции, — холодно прищурился Кауниц.
— От султана, — сказал Хмельницкий. — Не от императора.
— Я верю только звону серебра и лязгу стали, — подошел к деньгам и Мазепа, бросил монету обратно в кучу. — Но план хорош. Потому что он выгоден нам.
— Ты бы на себя много, больше, чем унести можешь, не брал… Не утянешь, — сказал Юрий Богданович Хмельницкий.
— Панове, — пресек возможную ссору Кауниц… — Разве стоит нынче лаяться? Дела уже начались. Кровь пущена. Вместе нужно быть.
Да… крови было уже пущено немало. Сечи, и не только Запарожская, были «вычещены» от «москальского духа». Сперва дали просто уехать тем, кто был «замазан» в делах с русской администрацией. И даже не тронули большинство маркитантов, что имели сношения с торговлей с Крымом и с другими русскими территориями. Ну а кто не уехал, не понял что именно может и должно произойти, тех уже и под нож пустили.
— Договорились, панове. Отправлюсь я обратно. Оставлю своих людей. Чуть что, то я сразу и приеду, — сказал Кауниц.
— И больше серебра. Это мало будет, — сказал Юрий Хмельницкий.
«Сколько не дай, все мало будет,» — подумал граф, но только лишь улыбнулся.
Ефим Лизогуб, с блестящими от азарта глазами, выхватил из ножен кинжал и с размаху вогнал его в дубовую столешницу, прямо в центр рассыпанных серебряных монет.
— Смерть москалям! — рыкнул он.
Яков Лизогуб тяжело перекрестился. Юрий Хмельницкий безумно расхохотался, наливая до краев кубок горилки. И только Иван Мазепа стоял в стороне, холодно наблюдая за тем, как в этой тесной, провонявшей дымом комнате рождается кровавый смерч, который вскоре накроет всю Малороссию. Рубикон был перейден.

Глава 4

Москва.
22 февраля 1685 года.
Вышедшая свежая газета произвела эффект разорвавшейся пороховой бочки. Негодовали все. В царских покоях стоял такой звон, что приходилось постоянно держать подле государя ближних людей, а то и звать матушку, Наталью Кирилловну — царский гнев рвался наружу неконтролируемым, звериным рыком. Того и гляди, Петр, в своей неистовой ярости, мог бы ненароком кого-нибудь и пришибить насмерть, благо пудовые кулаки позволяли.
Наблюдая за этой бурей, я даже грешным делом подумал: а не перегнул ли я палку? Расписывая в статье те изощренные зверства, которые якобы творили супостаты, я щедро сгустил краски. Не факт, что они происходили на самом деле, по крайней мере, в таких масштабах.
Но здесь я с изумлением отметил один интереснейший психологический феномен. В моих строках не было описано ничего такого, чего не случалось бы на обычных, будничных войнах этого жестокого века. Однако люди этой эпохи — те самые люди, что в бою безжалостно рубят врагов на куски, — как оказалось, вовсе не чужды ни состраданию, ни милосердию, ни святому, праведному гневу, стоит им только узнать о чужих бесчинствах.
Весь фокус заключался в том, как это было подано. Правильно выстроенные предложения, хлесткие, бьющие в самое сердце слова, четко прослеживаемый эмоциональный посыл — и чернила на бумаге работали надежнее лучших проповедников. А еще может потому и реакция острая настолько, что текстам привыкли верить… Именно верить, ибо ничего не читали кроме религиозной литературы.
Вот и поверили. Это как детям наивным рассказывать небылицы.
Между тем, «Московские ведомости» расходились отнюдь не бесплатно. Десять копеек за номер — деньги по нынешним временам не такие уж малые. Но газета окупалась с лихвой. Как минимум с одного листа выходило три с половиной, а то и четыре копейки чистой прибыли. Несложный подсчет показывал: пять сотен напечатанных экземпляров, разлетевшихся по Москве, Кукую и Преображенскому селу, принесли в казну редакции около двадцати рублей.
Конечно, по сравнению с тем золотым дождем, что лился с других моих мануфактур и предприятий, эти доходы казались сущей мелочью. Но, во-первых, напечатанного тиража катастрофически не хватило! Газету рвали из рук. Я был абсолютно уверен: и в Нижнем Новгороде, и в Калуге, и в Серпухове — да везде на Руси! — найдутся жадные до новостей читатели. Народ, годами живший слухами, оказался настолько голоден до печатного слова, что цену смело можно было задирать хоть до пятнадцати копеек. И вот тогда «Московские ведомости» могли бы оперировать совершенно иными суммами.
Но главное было даже не в деньгах. Какой колоссальный, тектонический эффект для государства имело это периодическое издание! Да даже если бы газета приносила одни убытки, подобный мощнейший рупор влияния на общественное сознание необходимо было содержать за казенный счет.
Заработала пропаганда! Даже стрельцы — те самые консервативные, замшелые стрельцы, что еще толком не перестроились на новый, регулярный лад — и те глухо роптали, требуя покарать тех, кто «братушек-казаков худому учит» и против православной Руси интриги плетет.
И казалось, что я именно тот, кто будет ратовать за войну со всеми обидчиками Руси Святой. Но…
— Нам нужно срочно заключить перемирие со шведами, — веско, чеканя каждый слог, произнес я на ближайшем заседании Боярской думы.
Сказал — и шумящий, гудящий улей боярских голосов вмиг заткнулся. Еще секунду назад Дума напоминала гнездо растревоженных шершней. Я прекрасно слышал ядовитые шепотки и прямые, не таящиеся разговоры — далеко не все в этих палатах утруждали себя соблюдением тайны совещания. Большинство бояр потирали руки, ожидая, что именно я, поддавшись газетной истерии (которую сам же и раздул), начну сейчас с пеной у рта требовать немедленной войны на юге. Но и на севере продолжать.
Что я попытаюсь выгрести из сусеков все оставшиеся, даже толком не обученные полки и повести их усмирять казаков, ввязываясь в новую, гибельную войну, в то время как все основные ресурсы брошены на шведский фронт. Они уже приготовили свои речи, чтобы раскатать меня в лепешку.
А тут — такой оглушительный облом. Одним коротким предложением я выбил почву у них из-под ног. Лишил их заранее заготовленных доводов и сладкой возможности вонзить мне в спину политический кинжал. Менять свою позицию на лету, вдруг не начиная настаивать на продолжении Ледяной войны, но и начиная Южную, вопреки мнению всего общества, подогретого моей же газетой, неповоротливое боярство было категорически не готово. Шах и мат, господа.
А нечего было идти против собственной совести. Ведь воевать, втайне или явно, хотели все. Все эти важные сановники читали газеты, до которых дорвались, как дети до леденцов. Но такова уж боярская порода: им оказалось куда приятнее предать собственные убеждения и насущные интересы России, лишь бы извернуться и побольнее уколоть меня, выскочку.
— Только что ты, Егор Иванович, ратовал за войну бескомпромиссную! Али не ведаем мы, кто подметные статьи в ведомостях писал про зверства шведов да казаков⁈ — грузно выступил вперед Артамон Сергеевич Матвеев. В голосе старого царедворца звенел неподдельный упрек, смешанный с торжеством: поймал, мол, за руку.
— Ты, Артамон Сергеевич, видать, не расслышал меня, — я позволил себе легкую, снисходительную усмешку, глядя прямо в его тяжелые глаза. — А я ведь говорю не о мире. Я говорю о перемирии. Чувствуешь разницу? Обменяемся пленными. У нас вся Рига нынче в полоне. Столько рижан там… Людей русских из разоренного Пскова да в Ригу переселим. А рижан отдадим шведам.
И даже умудренный опытом Матвеев не сразу оценил всю холодную, математическую грандиозность этого замысла. А ведь по всему выходило, что Рига, жемчужина Ливонии, станет русским городом не только юридически, по сухому праву завоевателя, но и фактически. Потому что там будут плотно проживать русские люди.
Что выходило на поверку? Элегантнейшая рокировка. Все неблагонадежные, потенциально опасные элементы, а именно они и являются платежеспособной частью города и хоть сколько важны для шведов.
И вот их мы из Риги аккуратно выдворяем и отправляем восвояси, в шведские пределы. А всех оставшихся без крова, измученных псковичей переселяем в Ливонию. Я сильно сомневался, что русские люди будут долго горевать по пепелищам Пскова, если их организованно перевезут во вполне комфортный, крепко выстроенный европейский город. Рига действительно была великолепна в плане инфраструктуры: мощеные улицы, каменные дома, добротные склады, таверны и гостиные дома.
Ну а наши торговые люди, эти ушлые купчины, уж точно должны с первого взгляда распознать все бриллиантовые перспективы, лежащие прямо на поверхности. Если Рига так мощно процветала, будучи всего лишь пятым по значимости торговым городом Швеции, то насколько же сказочно богатой она может стать под мудрым, не обремененным лишними пошлинами управлением русского царя?
Нет, я не брался утверждать, что шведские чиновники — сплошь и рядом кретины. Смею надеяться, что мы, конечно, чуть прозорливее, но пропасти в интеллекте между нами я не видел. Главное мое преимущество крылось в беззастенчивом использовании послезнания.
А бурно развиваться Рига будет по одной простой причине: шведы веками перепродавали через этот порт именно русские товары. Пеньку, воск, пушнину, лес. Продавали в Европу дорого, снимая сливки, куда как дороже, чем это могли делать мы, запертые на суше. И теперь, при наличии датчан в качестве союзников — или хотя бы благожелательных нейтралов, — в наши новые гавани тут же устремятся сотни пузатых голландских и английских торговых кораблей. Да и французских тоже, а глядишь, и испанцы подтянутся. Уж что именно им продать с прибылью — я найду.
— Вот и выходит, бояре, что шведам эта передышка нужна сейчас во сто крат больше, чем нам, — я обвел взглядом притихшую Думу. — И они пойдут на любые наши условия. Им жизненно необходимо дождаться, пока в Финском заливе сойдет лед и откроется навигация. А мы за это время успеем перевести дух, подготовить резервы и сделать всё, чтобы Псков вернуть под свою руку. А вот Ригу отдавать не будем ни при каких условиях. Это не обсуждается. Вот и получится, что уже к концу летней навигации, если Бог даст и всё пойдет гладко, мы сможем принимать первые торговые эскадры Европы именно в нашей Риге.
— Да как же так⁈ Нам же флот нужен! Что мы сделаем на Балтике без флота⁈ — внезапно, с горячностью молодости, выкрикнул Борис Петрович Шереметев.
В ту же секунду все тяжелые, недовольные взоры бояр скрестились на нем. Как же удачно государь ввел этого порывистого юношу в Боярскую думу! Теперь в палатах появился человек, который своей неуемной активностью и громким голосом раздражал родовитых стариков даже больше, чем я. Идеальный громоотвод. Ну как юношу? Смех один, я тут несравненно моложе всех. Шереметеву было чуть более тридцати лет.
Я скосил глаза на Петра Алексеевича. Государь, по своему обыкновению, ерзал на резном троне, но в рамках приличий. Он уже почти отучился вскакивать посреди заседаний, позволяя себе лишь изредка, совершенно не стесняясь чинных бояр, сделать пару энергичных приседаний да взмахов длинными руками — чисто чтобы размять затекшие мышцы.
Мы встретились взглядами, что не прошло мимо бояр. Тишина… А после последовал легкий кивок государя.
Дело заключалось в том, что все наши морские дела и первые, ошеломительные успехи на этом поприще молодой царь строго-настрого приказал засекретить. Под страхом плахи. Руководствовался Петр железной логикой: дескать, мы находимся на самом раннем, уязвимом этапе становления флота. Если шведы прознают о наших кораблях, они всполошатся и начнут экстренно готовить свои армады к бою. А шведский флот сейчас находился далеко не в лучшем состоянии, куда хуже, чем мог бы быть к началу Северной войны в той, иной реальности.
Сейчас их хваленая программа по строительству новых линейных кораблей и фрегатов только-только набирала обороты. И я был почти уверен, что шведам не суждено её завершить. Им банально не хватит серебра. Особенно учитывая тот факт, что мы полностью перекрыли им кислород, перестав продавать свое дешевое зерно на реализацию. Да еще и вспыхнувшая война начнет пожирать колоссальное количество денег.
Этот финансовый голод станет особенно губительным в эпоху жестких экономических реформ — редукций, которые как раз сейчас с фанатичным упорством проводил шведский король Карл XI, изымая земли у дворянства в казну. Шведская машина должна была забуксовать.
Тем не менее, о самом болезненном, о флоте — пока ни единого слова.
— Да говори уж всё, как есть! — раздраженно махнул рукой в мою сторону Петр, не выдержав повисшей тишины.
Делать нечего. Придется раскрывать карты и говорить о флоте.
— Сказать, что у России уже есть полноценный флот — я бы, пожалуй, не осмелился, — начал я осторожно, тщательно подбирая слова. — Хотя, если бы мы прямо сейчас стянули все наши корабли воедино, а флагманом поставили тяжелый линейный корабль «Россия» — тот самый, что был некогда взят в Стамбуле у французов в качестве приза, — то получилась бы хоть какая-то грозная сила. Но и на Балтике мы отнюдь не беззубые щенки. В распоряжении будущего Балтийского флота Российской державы — уже семь крепких фрегатов и четырнадцать мореходных галер. Весной с голландских стапелей сойдут еще два новейших, построенных по нашим чертежам русских фрегата, которые прямо сейчас спешно дооснащаются в Амстердаме. Если окончательно не рассоримся с Версалем, то и от французов получим еще два фрегата. К моему глубокому сожалению, строить боевые линейные корабли нам пока в Европе неохотно позволяют — боятся. Но, мыслю я так, что жадные до золота англичане парочку своих старых линкоров нам всё же продадут. Старых, да, но после доброго ремонта года два-три они еще по морям побегают. Обойдется это казне втридорога, но иных решений у нас сейчас попросту нет.
Я говорил ровным, размеренным тоном, с интонацией, которую можно было бы охарактеризовать так: «Увы, бояре, пока имеем лишь это, но мы денно и нощно стараемся сделать лучше». А вот сдержанные возгласы, ахи и шепотки, которые тут же волной прокатились по Думе, несли совершенно иные эманации: «Ни хрена себе! Еще вчера у нас и утлого челна морского не было, а нынче — небольшой, но уже флот!».
— Но этим шведов не побьешь! — Борис Петрович Шереметев, верный себе, всё-таки вплеснул свою здоровенную ложку дегтя в это внезапно образовавшееся медово-патриотическое царство.
— А давать шведу генеральные баталии в открытом море нам сейчас и не с руки, — парировал я, поворачиваясь к Шереметеву. — Придется действовать иначе. Измором. Перекрыть шведам всю морскую торговлю. Сделать так, чтобы если они и рискнут послать какой купеческий караван из своих портов на юге Балтики, то вынуждены были бы делать это только под охраной целых военных эскадр. А если осмелятся пойти без конвоя? Ну что ж, тогда их пузатые торговцы станут нашим законным призом. Каперство, господа! А те остатки нашего небольшого флота, которые не будут заняты в крейсерских набегах, мы станем держать у самых наших берегов, под прикрытием батарей — у острова Эзель и у Риги. И для такой береговой обороны нам с лихвой хватит даже маневренных галер, клепать которые на верфях мы можем в огромном количестве уже прямо сейчас. Единственное, чего нам жизненно необходимо добиться для успеха всей кампании — это свободного, беспрепятственного прохода по Западной Двине, чтобы мы могли надежно сообщаться с нашей Ригой по реке.
— Так для этого, Егор Иванович, Полоцк у поляков брать нужно! — ехидно усмехнулся Матвеев, видимо, всерьез посчитав, что я окончательно впал в горячечный бред и прожектерство.
— Не нужно нам его брать, Артамон Сергеевич, — я покачал головой. — Нужно лишь хорошо, по душам, потолковать с новым королем Речи Посполитой. А еще… У литовского гетмана Яна Казимира Сапеги есть ко мне один давний, весьма деликатный должок. Полоцк вполне может стать свободным торговым городом, эдаким вольным портом на реке, где мы станем торговать без всяких мытов и пошлин, равно как это будут делать и сами поляки, и шведы, и кто угодно другой. Думаю, город, испокон веков имеющий Магдебургское право, от таких барышей не откажется. А нам будет сказочно выгодно иметь там огромные перевалочные склады, чтобы безопасно сноситься с Ригой.
Я выкладывал на боярский стол свои расклады, как козырные карты. В голове у меня уже давно и четко сложилась концепция свободных экономических зон — в точности так, как это будет реализовано через века, но адаптированная под реалии нынешнего времени. Я был абсолютно уверен, что те же прагматичные голландцы или расчетливые англичане моментально, мертвой хваткой оценят тот факт, что они могут беспрепятственно прибыть, например, в нашу Ригу, невероятно быстро и, главное, сверхприбыльно сбыть там свои товары.
Причем — и это самое сладкое! — эти товары в самом порту не нужно будет ни сертифицировать, ни нудно пересчитывать, ни подвергать досмотру придирчивых таможенников. Любые грузы, которые будут вывозиться за пределы зоны свободного города вглубь России, конечно, станут проверяться и облагаться пошлиной на заставах. Но внутри самой Риги — полная свобода коммерции!
Там моментально, как грибы после дождя, появятся богатейшие оптовые скупщики, вырастут циклопические склады, закипят биржи… Эдакий эмират Дубай на берегах холодной Балтики! Ну, правда, только без нефти. Хотя в это время «черным золотом» смело можно считать первосортную русскую пеньку, корабельный лес и деготь, которые мы собирались гнать в Европу тысячами пудов.
По крайней мере, я искренне считал, что этот грандиозный эксперимент стоит того, чтобы рискнуть. Если вдруг не выгорит — что ж, всегда можно дать задний ход и вернуть старые порядки. Но если в вольную русскую Ригу, как я и рассчитывал, хлынет армада иностранных торговых кораблей…
О, это будет совершенно иной, космический уровень торгово-политических отношений! Не говоря уже о том, что добраться из Европы в Россию для послов, купцов и наемников окажется куда как проще и быстрее: всего-то дня три пути под парусами из прусского Пиллау, или дней пять-шесть из датского Копенгагена. А при попутном ветре и того меньше.
— Мудрено закрутил… — медленно, пожевывая губами, протянул Матвеев. По его глазам было видно: опытный интриган уже просчитал выгоды и явно намеревался согласиться с моими экономическими доводами.
Но вот с чем старый лис Артамон Сергеевич был категорически не готов смириться, так это с моим возросшим весом. Я ведь, по сути, перестал с ним советоваться. Я осмелился сам, в обход признанных авторитетов, вести свою собственную политическую игру и лично доводить важнейшие государственные прожекты напрямую до молодого царя.
Да еще и этот вопиющий факт, который теперь не мог пройти мимо внимания ни одного из присутствующих в Думе бояр: оказывается, у меня, безродного выскочки, есть какие-то общие, глубоко законспирированные государственные тайны с государем Петром Алексеевичем! Хотя бы вот эти, ошеломительные тайны относительно создания тайного русского флота. И этого мне прощать не собирались.
Это они еще многого не знают. Хотя, зная цепкость боярских соглядатаев, не удивлюсь, если кому-то в Думе уже шепнули на ухо ту ошеломляющую новость, что таится на Белом море. О том, что грядущей весной на верфях Архангельска сойдут со стапелей сразу три русских линейных корабля. Построенных не абы как, а по той самой новаторской технологии перекрестного нахлеста досок, которую я лично предложил, отстаивал с пеной у рта, и которую лишь год назад окончательно утвердили как жизнеспособную. Ради этого пришлось провести немалое количество рискованных экспериментов на Плещеевом озере, загубив не одну пробную скорлупку.
Более того, пока что только эти три архангельских первенца будут обшиты медью. Нет, не тяжелой брони ради — до броненосцев этому веку еще жить да жить. Медь пойдет лишь на обшивку днища. Именно оно, обрастающее ракушками и источенное древоточцами, являлось самым уязвимым местом любого парусника, особенно в солоноватых водах Балтийского моря, где эти паразиты плодились в устрашающих количествах.
К моему огромному сожалению, гниение было далеко не единственной уязвимостью наших новых левиафанов. Извечная русская беда: они были построены из сыроватого леса, который сушился на архангельских ветрах всего-то полтора года. А то и меньше.
Да, это была ускоренная, вертикальная сушка. Я настоял на ней сразу же, как только у меня вообще дошли руки до лесозаготовок — аккурат после того эпичного возвращения из Крыма с угнанным французским линкором, ныне гордо именуемым «Россия». Тогда я, схватившись за голову, озаботился вопросом: а есть ли на Руси вообще сухой, строевой корабельный лес? Кто-нибудь его заготавливает впрок или рубят с корня и сразу в дело?
Оказалось, что робкие попытки заготавливать качественную древесину всё же были. Те же поморы и новгородцы, люди бывалые, порой предпочитали пользоваться выдержанным сухим лесом при строительстве своих кочей, которым предстояло ходить в суровых, но ограниченных походах. Или же в Нижнем Новгороде мастера, рубившие струги и гребные суда для долгого хождения по матушке-Волге, тоже знали толк в просушке.
Так что кое-какой лес был. И за один год нам, стиснув зубы и наплевав на условности, всё-таки удалось его высушить. Может, и не по идеальным европейским канонам, не высшего качества, но более-менее сносно. Здорово выручила вертикальная сушка и то, что бревна томились в специально выстроенных, отапливаемых, а еще и хитроумно продуваемых длинных сараях-сквозняках. В них попеременно сменялась банная жара и ледяной сквозняк. Как мне казалось, это варварское, на первый взгляд, чередование температур способствовало куда более быстрому и глубокому иссушению древесных волокон.
Так что первые русские линкоры… Да, конечно, их корпуса строили выписанные задорого иностранные мастера, но… Что было поистине удивительно для самих этих спесивых иностранцев — строили они их по нашим, русским, четким, выверенным чертежам!
Эти строящиеся линкоры были абсолютными систершипами того самого французского красавца-корабля, что мне так дерзко удалось угнать. О той неслыханной выходке до сих пор в европейских салонах и портовых тавернах ходило множество самых невероятных, обросших небылицами баек.
Но трех кораблей, разумеется, было ничтожно мало. Архангельская эскадра, которая сейчас состояла всего из одного фрегата и — в очень скором времени — трех линкоров, должна была еще совершить беспримерный, опаснейший переход. Ей предстояло пройти через суровые, штормовые воды Ледовитого океана, обогнуть коварный Скандинавский полуостров и лишь затем войти в Балтику.
Совершить тот отчаянный, фантастический маневр, который в иной реальности проделал Петр Великий — когда он велел прорубить в карельской тайге просеку и адскими усилиями, на руках, волоком дотащил боевые корабли из Архангельска прямиком в Финский залив, — на такое я пока не решался. Слишком велик был риск угробить драгоценные суда в болотах. Хотя я уже тайно послал двух башковитых немцев-инженеров, чтобы они вместе с нашими, русскими умельцами тщательно, на местности изучили этот гипотетический вариант «Осударевой дороги».
Было бы у нас сейчас налажено качественное производство стали, да хотя бы и в достатке дешевой меди, то можно было бы рискнуть: проложить сквозь тайгу временные рельсы и по ним вполне свободно, на катках, перетащить корабли в Финский залив. Но я сильно сомневался, что даже через год-другой у нашей зачаточной промышленности получится выдать нечто подобное в таких колоссальных объемах.
— Вот Бернарда Таннера и пошлем заключать перемирие со шведом! — безапелляционно подытожил затянувшийся разговор Петр Алексеевич, поднимаясь с трона.
— Государь… — поспешил я возразить, шагнув вперед, но осекся. По всему было видно, что молодой царь смертельно устал от этой боярской тягомотины, от бесконечных прений и душного воздуха палат. Он изволил идти на тренировку.
Эти экзерсисы с железом и саблей государь в последнее время не пропускал ни при каких обстоятельствах. В огромном, привезенном мной венецианском зеркале во весь рост он уже отчетливо видел результаты своих трудов: раздавшиеся плечи, бугрящиеся мышцы. Петр откровенно наслаждался собственной силой и статью, заражаясь чем-то вроде безобидного юношеского нарциссизма. И перечить ему в такие моменты было себе дороже.
Вот и выходило, что придется хитроумного Таннера в срочном порядке возвращать с полдороги. А ведь он уже, по моему тайному приказу, отправился далеко на русский юг, плести интриги.
Впрочем, человеку свойственно ошибаться. Хотя я искренне не видел ошибки в том задании, что наказал выполнить Таннеру там, в степях. На самом деле, таких изворотливых, прожженных дипломатов, как он, России бы сейчас не помешало хотя бы с пяток.
Нет, наши русские дьяки из Посольского приказа не глупы, отнюдь. Они более-менее знают политическую обстановку даже и в просвещенной Европе. Но они не знают нюансов и, главное, не думают хищными, циничными категориями самих европейцев. А без этого оказаться по-настоящему действенными, результативными дипломатами при западных дворах было практически невозможно.
И да… Таннер может сработать именно на севере.

Глава 5

Рига
18–22 февраля 1685 года.
Капитан Корнелиус Крюйс едва сдерживал торжествующую улыбку, пряча её в густых усах. Он уже успел тайно побывать в порту покоренной Риги и зорким, цепким взглядом опытного моряка оценить доставшиеся России трофеи. Главным сокровищем, безусловно, были парусные корабли — краса и гордость шведской короны, теперь безвольно покачивающиеся у причалов.
Крюйс усмехнулся своим мыслям. А ведь ещё совсем недавно он, подобно голодному волку, рыскал в холодных водах Балтики, искренне надеясь, что эти вымпелы покинут безопасную гавань. Он мечтал подловить их где-нибудь у острова Эзель, на самом выходе из узкого горла Рижского залива. Но, по всей видимости, шведы сочли выход в чистое море самоубийством.
Возможно, их дозорные даже разглядели сквозь хмарь те фрегаты, которыми командовал Крюйс — по сути, первый официальный русский капер на Балтике. Правда, каперский патент в его кармане был украшен не личной печатью государя, а сургучом Великого посольства. Впрочем, посольство обладало полномочиями абсолютными, равными царским.
А после Рижский залив и даже западнее Эзеля покрылся таким льдом, что ни один корабль не пройдет, ну если только не жечь много костров и не топить лед по фарватеру.
А теперь Крюйс сидел уже перед временным воеводой Риги.
— Как вы пробрались к Ратуше сквозь мои кордоны⁈ — прорычал сидящий за массивным дубовым столом генерал-майор Глебов.
Казалось, градоначальника Риги сейчас заботил исключительно этот вопрос, уязвляющий его полководческую гордость, а вовсе не то, что за наглец, назвавшийся русским адмиралом, стоит перед ним.
— О, да бросьте вы, герр генерал, — небрежно отмахнулся Крюйс, отвечая на добротном немецком, пока толмач торопливо переводил его слова. — Всё проще простого. Я сам нарядился в мундир преображенца, и лучших людей своих в них же обрядил. В суматохе на нас никто и не взглянул.
— А откуда у тебя, морская твоя душа, преображенские мундиры⁈ — Глебов начал стремительно наливаться дурной кровью.
— Господин Стрельчин дал, — невозмутимо ответил норвежец.
— Бум! — Тяжёлый, пудовый кулак Глебова с грохотом обрушился на столешницу, заставив подпрыгнуть чернильницу.
— Да Пресвятая ты Богородица! — взорвался Никита Данилович, брызжа слюной. — Да есть ли на этой земле хоть одна дыра, где не торчал бы нос этого Стрельчина⁈ Везде поспел, дьявол!
Норвежец на русской службе лишь флегматично пожал плечами, дождавшись перевода этой гневной тирады. Ему не было дела до сухопутных интриг.
— Хорошо, — тяжело выдохнул Глебов, беря себя в руки.
Он еще раз, с видимым скрипом, перечитал плотную грамоту. Подлинная государственная печать, выданная Великим посольством, размашистые подписи Прозоровского и всё того же вездесущего Стрельчина несколько остудили пыл генерала.
И всё же в душе Никиты Даниловича скребли кошки: он, считавший себя без малого гением этой кампании, прозевал заезжего моряка! Этот варяг легко миновал все посты, беспрепятственно бродил по причалам и, будь у него злой умысел, мог бы сжечь до ватерлинии все ценнейшие русские призы — и парусники, и галеры.
— Чего ты хочешь? — хмуро буркнул градоначальник.
— Я хочу, чтобы вы немедленно написали русскому царю, — твердо глядя в глаза генералу, начал Крюйс. — Я сам наберу команды. У меня уже есть договоренности с моими соотечественниками — поверьте, норвежцы умеют ходить по этим суровым морям. Будет серебро — я найму самых достойных, обстрелянных офицеров. Но если мне отдадут эти захваченные шведские фрегаты в полное пользование, это будет уже не просто горстка кораблей. Это будет настоящая эскадра, и тогда я хотел бы…
— Да ты не можешь ничего требовать! — вскинулся Глебов, не дослушав толмача и бесцеремонно перебив морского волка. — Ты просто разбойник! Капер — это бандит с казенной бумажкой на разбой!
Корнелиус Крюйс подался вперед. Его выбеленные морской солью глаза сузились.
— Хорошо. Тогда я сейчас же развернусь и уйду, — предельно серьезно, чеканя каждое слово, произнес норвежец. — Я порву этот каперский патент на ваших глазах. Я брошу те корабли, которые мне уже дали в пользование, там, у острова Эзель. Никуда их забирать не стану. И разбирайтесь дальше сами: и с этими лоханками у причалов, и со всем остальным.
При этих словах Глебов внезапно ощутил липкий укол страха. Генерал-майор и так погряз по горло в текущих делах: город в разрухе, хозяйство в упадке. А тут этот упертый норвежец угрожает оставить бесхозные корабли где-то у черта на куличках, за которые государь непременно спросит с него, Глебова, и спросит головой! Но как сухопутному генералу охранять брошенные в море корабли?
— Стой… — Глебов тяжело сглотнул и скрипнул зубами. — Хорошо. Я направлю государю нужную бумагу. Но называть себя русским адмиралом ты не смеешь, пока сам государь тебя в этом звании не утвердит!
Отправить депешу царю из недавно взятой Риги было делом не просто сложным, а смертельно опасным. Глебов, как опытный служака, перестраховался: отписал сразу три копии и отправил их с тремя разными группами вестовых. Более того, на первых порах, пока курьеры не миновали самые гиблые участки вокруг города, их сопровождал усиленный конвой. В окрестных лесах всё ещё продолжали лютовать недобитые шведские отряды, хотя их пыл заметно угасал с каждым днем.
На руку русским играл трескучий балтийский мороз. Спрятаться недобиткам было негде: памятуя жестокие, но эффективные методы Стрельчина, Глебов заблаговременно отрядил летучие отряды русских драгун и казаков по всем окрестным деревням и хуторам. Лишенные крова, шведы попросту замерзали в заснеженных чащах. Вскоре большая часть вражеских фуражиров перестала беспокоить рижские предместья: те, кто не сгинул от стужи, мелкими группами потянулись на север, пытаясь пробиться к Нарве или Пскову.
Получив официальное, пусть и неохотное добро Глебова, Корнелиус Крюйс немедленно развернул кипучую деятельность. Не теряя времени, он — разумеется, под недремлющим оком глебовских соглядатаев — прочесал портовые кабаки, выискивая в Риге всех своих земляков-норвежцев. Улов оказался весьма недурным: более трех десятков из них были крепкими моряками. Услышав условия, которые диктовал им новоиспеченный «русский адмирал», почти все не раздумывая ударили по рукам.
Затем Крюйс взялся за команды французских и датских торговых судов, застрявших в порту. Но здесь дело пошло туже. Лишь немногие авантюристы решились расторгнуть свои старые, надежные контракты, преступить прежние присяги и встать под знамена сомнительного, никем официально не признанного флота России. Впрочем, норвежца это не останавливало — начало было положено.
И все же даже среди них нашлись желающие, как и три офицера, чьи имена Крюйс тут же вписал в свой потрепанный судовой журнал. Глебов лишь поражался тому, как этот человек — с явно авантюрным складом ума и повадками под стать — вот так, влегкую, играючи, собрал команду на целый фрегат. Более того, не теряя ни дня, норвежец тут же, прямо на заснеженных причалах, принялся муштровать своих новобранцев.
— Я забираю этих людей в Кёнигсберг. Там сейчас стоят мои фрегаты. Пусть учатся морскому делу, а там я распределю их по другим кораблям, — заявил моряк, или, вернее сказать, предупредил, ибо он не спрашивал дозволения, а ставил генерала перед фактом.
— Забирай! — махнул рукой Глебов, смертельно уставший спорить с этим въедливым, неугомонным чужеземцем.
— Через месяц должна открыться навигация, и я вернусь сюда, — прищурившись на серые балтийские волны, бросил Крюйс. — Сохраните город за русскими, генерал. Иначе, если у меня не будет надежной базы, я не смогу ничего полезного для себя и русского царя.
С этими словами Крюйс, свистнув свое немногочисленное охранение, спешно направился в сторону Кёнигсберга.
* * *
Москва.
22 февраля
— А ты, Егор Иванович, перестал со мной совет держать, — тяжело, как камень уронил, сказал Матвеев.
Он дождался, пока мы выйдем в гулкие сени и все прочие бояре, кланяясь, разойдутся. Артамон Сергеевич остановился у оконца, застекленного мутноватым стеклом и цепко, по-стариковски крепко придержал меня за рукав ферязи.
— То не мои тайны, Артамон Сергеевич, — спокойно ответил я, глядя прямо в его выцветшие, но умные глаза. — То государевы тайны. Не обессудь. И не нужно так со мной, боярин. Нынче мы с тобой в одном чине.
— Ну да, ну да, государевы… — Матвеев криво, недобро усмехнулся в седую бороду. — А что до чинов… Так чего же ты не скажешь мне, что по жене так и вовсе князем стал. И ногайцы тебя приняли, как своего. Что? Думал не ведаю я того, что тесть тебя поставил в наследники в третью очередь?
— А того я и не скрывал, Артамон Сергеевич. И не ищу я ссоры, но и не теле нынче, чтобы меня гонять. Али вместе, али порознь, но тогда враги, — жестко сказал я, выдергивая свою руку из захвата Матвеева.
— Но знать ты должен, сокол ты наш залетный, что слежу я за тобой. И вижу прекрасно, что за широкой спиной государя учинил ты свою собственную тайную службу. И следишь, пострел, везде. Даже и за мной, старым, пробовать следить вздумал. Не обессудь уж и ты, Егор Иванович, но трое твоих лихих людей, которые надысь за мной по Москве хвостом ходили, нынче гостят у меня в глубоких подвалах. Да в колодках, — сказал Матвеев.
Ну хоть понятно стало, чего он так взбелинился на меня.
— Отпусти их, боярин… — сказал я очень тихо, сжав челюсти. Но удержаться от того, чтобы не напустить в голос изрядную толику ледяной угрозы и своего недовольства, не смог. Мои люди — это мои люди.
— Отпущу. Как же не отпустить, — Матвеев снова усмехнулся, но глаза его остались холодными и колючими. — Сам же ты только что складно говорил, и я с этим полностью согласен, что делаем мы одно, великое государственное дело. Вот и давай делать его вместе. Ты, сокол, со мной делись всем тем, что у тебя в твоих тайных тетрадках есть на других бояр. Ведь есть же, а? Я ж тебя насквозь вижу. Поделишься — и люди твои целы будут. И мы с тобой… союзниками станем.
— Оставляй себе этих людей. Потом отдашь, когда я твоих с десяток захвачу. Так что все по доброй воле, боярин. Но и мне от тебя кое что нужно. И ты мне поможешь с церковными иерархами разобраться, — я сузил глаза, принимая правила этой хищной игры. Раз уж мы торгуемся, то будем торговаться до конца. — А ещё, Артамон Сергеевич, заруби себе на носу: то, что я государю сто тысяч отдаю из своих личных денег, вовсе не значит, что ты под этот шумок урезаешь казенное довольствие и государственные заказы моей Русской торговой компании.
— Ишь, какой прыткий, — хмыкнул старый интриган. — А когда ж я свою долю с барышей получу? Почему бы мне, скажем, не иметь сорок паёв в этой твоей компании?
Я посмотрел на дворцовых рынд. Стоят такие… по старинке, в стрелецких кафтанах. Россия словно бы разделилась: в Преображенском уже почти европейская Россия, в самой Москве еще никак. Это как в иной реальности было с Петербургом и Первопрестольной.
— Ну же, Сокол! — поторопил меня Матвеев.
Сокол… Так меня в последнее время стали называть в боярской среде. Мол, раз основное мое поместье за Соколиным лесом, так и я Сокол. Ну и хорошо, прозвище очень даже статусное. Особенно для Руси. Вон, Рюрик тоже скорее всего был Соколом.
— Десять паёв. И обойдется тебе это удовольствие ровно в сто пятьдесят тысяч полновесных ефимков, — строго, как отрезал, сказал я.
Матвеев крякнул, смерив меня тяжелым, оценивающим взглядом.
— Не зря тебя тогда, в мае, во время стрелецкого бунта Господь уберег да от сабель отвел… — задумчиво, словно про себя, пробормотал боярин. — Так ведь и вижу, что искренне радеешь для России, хоть и карман свой не забываешь. Добро. Дам сто двадцать тысяч ефимков за двадцать паёв компании.
— Столько свободных паёв нынче и в природе нет, — я с притворным сожалением развел руками. — Пятнадцать паёв за сто семьдесят тысяч. Али ты, боярин, не слышал, какой оглушительный доход компания поимела в минувшем году? Кому иному — я бы с порога велел все триста тысяч на стол выложить, чтобы только в дела наши войти.
Я не сдавался, блефуя ровно настолько, насколько это было безопасно. Впрочем… Да и не был это блеф. Нет на Руси более доходной компании, чем наша. Мы по своей капитализации уже обходим ведущих купцов нынешней России. И Гурьевых и Понкратьевых, приближаемся к Филантьевым.
Строгоновы… вот кто еще темная лошадка и непонять до конца, сколько у них денег. Понятно, что много, но сколько… Такой непорядок с ними, что я думаю уже как решать. Там ведь на десять приговоров к казни уже налицо. И создание своей армии и непонятно какие налоги, но явно же что малые. И своеличное правление на занимаемых территорий… Много чего. Работаем в этом направлении.
Должно мы бодались взглядами. Я и раньше, при первой нашей встрече, не спасовал перед самим Матвеевым. Чего уж сейчас. Сейчас, когда у меня своя служба безопасности, армия, деньги, влияние на государя. Но зазнаваться я тоже не собирался. И лучше уступить в малом, чем получить большие проблемы. Вопрос ресурсов и времени.
— Будь по-твоему, бес ты окаянный, — наконец нехотя кивнул Матвеев, ударив по рукам. — Но всё, что есть в твоих тайных тетрадях на других бояр… Коли не хочешь иметь меня в лютых ворогах своих, а желаешь видеть в приятелях — всё это расскажешь мне до последней буквы. И пришли-ка ко мне своего Игната. Недосмотрел я за ним в свое время, ох, недосмотрел… Не оценил ума. А ты словно бы людей насквозь видишь, золото в грязи находишь.
Сказав это, Матвеев круто развернулся и, тяжело опираясь на трость, первым покинул гулкие сени Грановитой палаты. Я неспешно пошел следом, обдумывая результаты нашего стихийного торга.
В целом, всё складывалось неплохо. Я по-прежнему оставался в связке с могущественным боярским триумвиратом, который хоть и трещал по швам от внутренних противоречий, но всё ещё держал в кулаке полстраны: Матвеев, Прозоровские и Ромодановские, со всеми их обширными кланами, клиентелой и подчиненными дворянскими родами.
Впрочем, я и сам уже был не лыком шит. Я успел обрасти собственными связями с древними родами через удачное замужество своей сестрицы, а с влиятельным, богатым купечеством породнился через жену своего брата. Моя паутина крепла. Так что теперь не только мне стоило тянуться к сильным мира сего, но и им самим впору было зубами держаться за отношения со мной.
Сегодня я решил не возвращаться в свою загородную усадьбу. Боярская дума, как правило, заседала до глубокого вечера, а трястись в карете по темным, неспокойным московским трактам мне было не с руки. Темнело всё ещё рано, а времена стояли лихие. Чуть ли не раз в две недели Тайный приказ вылавливал среди иноземцев в Немецкой слободе то шпиона, то охотника до чужих секретов, пытающегося вынюхать чертежи новых кораблей или пушек.
А еще одного барона люди Игната вели. Может потому и Матвеев смог взять топтунов и соглядатаев от меня, что лучшие спецы направлены на шпионские игры с иноземцами. Австрийцы-то не лыком шиты. Уже умеют играть в тайную.
А жизнь моя давно перестала быть беспечной. Охрана всегда должна была держать ухо востро и мушкеты заряженными, а мои маршруты выстраивались так, чтобы свести к минимуму возможность внезапного покушения. Поэтому я предпочел заночевать в надежно охраняемом городском доме. Тем более что на следующее утро у меня был намечен серьезный, зубодробительный разговор в конторе торгово-промышленной компании.
Я ехал в карете, еще оставалось не менее полпути, как она остановилась.
Дверца кареты открылась, я наставил пистолет в лоб своему же человеку.
— Что случилось? — не убирая пистолет спросил я.
— Письмо вам… Ваше превосходительство, — явно находясь в нервозном состоянии говорил начальник моей охраны на сегодня.
По регламенту, установленному мной, письмо, любое, особенно когда получаю корреспонденцию от неизвестных, охрана должна вскрыть, сделать скребок на наличие ядов.
— Прочитал? — спросил я, догадавшись, что дело в написанном.
— Повиняюсь, простите, но… там написано такими большими литерами…
Я взял письмо. И прочитал.
— Ты начал эту войну против меня. Я ее закончу. Твои люди у меня, частью пали… Строгонов Григорий Дмитриевич.
* * *

Глава 6

Москва.
25 февраля 1685 года.
Насколько же разительно отличалась атмосфера сегодняшнего заседания Русской торгово-промышленной компании от того, что было полгода назад! Тогда, подсчитывая первую прибыль — нет, настоящую сверхприбыль! — все веселились, глядя на происходящее так, словно попали в ожившую сказку. В самом деле: если компания, просуществовавшая неполные два года, смогла достичь чистого дохода в сотни тысяч рублей, то что же должно было произойти через три-четыре года?
Государственный бюджет России — а я-таки надоумил боярина Матвеева начать сводить государственные доходы и расходы в единую роспись, — составлял сейчас чуть менее трех миллионов рублей. Это, конечно, без учета того, сколько было взято обозов и трофеев во время последних войн, с ними сумма могла возрасти более чем вдвое.
Но даже так, три миллиона — это куда больше, чем Россия имела в моей родной, иной реальности в эти же годы. И все равно сейчас этого серебра казалось отчаянно мало. Ничтожно мало для того, чтобы Русское царство не просто выживало, а развивалось, превращаясь в величайшую Российскую империю. Да, огромная доля средств уходила на войну. Но еще больше денег оседало в бездонных карманах казнокрадов.
Прозвучал бравурный доклад Собакина. Единственно, что он посетовал:
— Доход будет меньше прошлогоднего, потому как…
И тут полилась песня почему не сработали. Такая знакомая. Словно бы в будущем правительство оправдывалось за недостаточные объемы роста экономики. Придумать, почему плохо не так и сложно. А вот не доводить до «плохо» — вот это задача управляющих.
Но никто не расскажет, отчего же имеют место замедление развития компании. Но я то знаю…
— Господин Собакин, — ледяным тоном обратился я к пока еще действующему руководителю компании. — Вам есть что сказать в свое оправдание?
— О чем это ты, Егор Иванович? — опешил он.
— О казнокрадстве и не только, — сказал я.
А потом я стал выкладывать обвинения. Пока что не подкреплял их фактами. После… Иначе заседание можно затягивать на сутки без непрерывной работы.
Происходящее сегодня больше походило не на собрание пайщиков, а на суд. Или даже судилище. Впрочем, юридически я, наверное, не имел права его судить — это дело государевой Следственной Комиссии, куда я обязательно передам все изобличающие бумаги. Так что пока это можно было назвать судом компаньонов. Внутренними разборками.
Собакин, который всем рассказывал, как я от него завишу и что я и вовсе считаю себя до сих пор подчиненным ему… Чего не скажешь по пьяни, даже и без выпитого хмельного, а пьянея от денег, власти и безнаказанности. До сегодняшнего дня безнаказанности.
Вот только я до конца так и не понимал, кого именно в этой комнате сейчас больше: преданных мне купцов, промышленников и верных стрельцов, или же тех, кто был по уши завязан во множественных схемах воровства, ловко выстроенных Собакиным и его приспешниками.
А понимал другое. Немалая доля вины в том, что гидра коррупции так быстро оплела мое же детище, компанию, лежала на мне самом. Уделяй я чуть больше внимания внутренним делам, не пускай всё на самотек ради глобальной политики — и ничего подобного бы не случилось. Права народная мудрость, что за двумя зайцами не побегаешь. И не пришлось бы теперь изобличать, отдавать под суд и губить действительно толковых администраторов, уже поднаторевших в ведении коммерции.
— Да чего тут скажешь, боярин-князь? — картинно развел руками Собакин. — Поклеп.
Его тон, его поза — всё это было рассчитано на публику. Он обставил свой ответ так, будто это я творю беспредел, пользуясь своей властью. Нарочитое акцентирование внимания на моих титулах должно было показать собравшимся, что боярин просто давит простого человека. Собакин, кажется, так до конца и не понял, что вина его не надумана, не высосана из пальца, а абсолютно реальна и тянет на суровое уголовное наказание.
— А ты попытайся, скажи хоть что-нибудь, — не поддаваясь на провокацию, продолжил я. — Расскажи, отчего же это у сына твоего вдруг оказались сразу семь долей нашей компании? Кто и когда, без моего ведома, продал их ему? За две тысячи рублей купить семь долей компании, которая приносит полмиллиона чистой прибыли в год⁈ Ты всех нас за дурней держишь?
Я говорил, и с каждым словом внутри меня всё сильнее закипала ярость. Я смотрел на буйную голову стрелецкого полковника Собакина — человека, который на первых порах стал отличным управленцем и действительно немало сделал для становления нашего дела.
Ну почему так устроены люди? Почему, когда они видят, что к ним хорошо относятся, когда нет никаких проблем, а дело приносит стабильный и высокий доход, они решают, что настало время набить собственную мошну? Откуда эта непреодолимая тяга ограбить своих же товарищей? Свое государство?
Нет, я не идеальный. И прибегаю к таким методам накопления и заработка капиталов, что не всегда их можно считать кристально чистыми. Но я делюсь с Родиной, я развиваю те отрасли, которые уже помогли нам одержать ряд побед и без панического страха смотреть даже на вероятную войну одновременно с тремя державами, да еще и с малоросским казачеством. И не обкрадываю тех, с кем работаю, напротив.
А ведь махинации с долями компании были лишь верхушкой айсберга. Нельзя было получить ни один серьезный казенный заказ, который спускался на нашу компанию, в обход распределения управляющего. И выгодные подряды отходили к конкретным ремесленникам, мануфактурщикам и заводчикам только после «отката». Как выяснилось на горьком опыте, «откат» — куда более древнее и универсальное изобретение человечества, чем я думал раньше.
Чаще всего самые жирные куски получали те, кто был лично близок к Собакину. При этом нужно отдать ему должное: дела он вел исключительно хитро. Ну кроме истории с продажей своему сыну семи долей, из тех, что были в его распоряжении, как исполняющего директора.
Так, если поступала какая-либо прямая просьба или поручение от меня или моего брата Степана, Собакин бросал всё и исполнял ее в первую очередь, по высшему разряду. Всё ради того, чтобы усыпить нашу бдительность, не привлекать внимания и не накликать на свою голову беду в виде внезапной ревизии.
И это ему почти удалось. Почти.
— Так что нужно отвечать перед всеми нами за казнокрадство, — сказал я.
Ну а дальше началось такое… Во дворе моей московской усадьбы, всё ещё служащей главным офисом Русской торгово-промышленной компании, грохнуло несколько выстрелов и раздались явные звуки борьбы.
Я тяжело, угрожающе посмотрел на Собакина.
— Прикажи своим щенкам, чтобы бросили оружие. Ты что о себе возомнил, Собакин? Или мне вырезать под корень всё твое семейство и всех, с кем ты дружбу водил? Если хоть один из моих людей сейчас пострадает, я именно так и поступлю, — рубя слова, произнес я.
И плевать, что другие слышали эти слова. Я был в праве.
Собакин только виновато потупил глаза. Он весь как-то разом раскис, сгорбился, предчувствуя свою незавидную судьбу. Впрочем, я был почти уверен, что мои ветераны без труда справятся с той горсткой охраны, которой — по моему же примеру, но куда менее удачно — окружил себя проворовавшийся управляющий.
— Чисто, Егор Иванович! — в зал заседаний стремительно вошел Глеб. — Стреляли в небо, для острастки, уж не извольте беспокоиться.
И правильно сделал, что поспешил с докладом. Он-то понимает: услышав стрельбу, я мог подумать всякое. Вплоть до того, чтобы тут же отдать приказ поднять Соколиный полк в штыки.
Это мое ЧВК, уже прошедшие немало передряг, из последних — гражданская война в Польше.
— Забери всю эту честную компанию, — я брезгливо кивнул на сбившихся в кучу одиннадцать человек. — И всех — в Следственную комиссию. Сопроводительные документы, что мы накопали на этих воров, передай туда же.
Я мог бы и сам решить вопрос с этими людьми. Причем по-тихому. Но нет, сейчас нужна была огласка. Нужен показательный процесс над коррупционерами, чтобы раз и навсегда закрепить статус Торгово-промышленной компании: это вам не частная купеческая лавочка, а структура с государственным капиталом и государевым интересом.
Все доли Собакина и его приспешников будут изъяты и переданы государству. Вернее, не просто переданы, а проданы казне. Уверен, старый лис Артамон Сергеевич Матвеев не преминет случаем и выкупит не только государев пай, но и себе прихватит пару процентов в довесок к тем акциям, что уже греют ему руки. Много ему не дам, но две доли увеличить придется.
Ну и пусть. Прямо сейчас практически все наши оборотные средства вложены в дело — в строительство заводов и рабочих городков на Урале. Так что живое серебро от продажи этих долей нам точно не помешает.
Собакина и наиболее замазанных в махинациях персон увели. В зале заседаний повисла гробовая тишина.
— Может, кому-то жалко их? — негромко спросил я, прекрасно понимая, что сейчас многие из оставшихся смотрят на меня как на зверя.
Взгляды были красноречивы. Одни зыркали исподлобья, по-волчьи. Другие сидели с постными лицами, явно тяготясь происходящим и мечтая поскорее убраться подобру-поздорову. Третьи же смотрели преданными котятами, всем своим видом показывая готовность выслужиться, лишь бы не отправиться следом за Собакиным и его товарищами.
О том, что в руководстве компании начинается откровенный беспредел, я узнал еще до отбытия с Великим посольством. И перед отъездом отдал четкий приказ: установить слежку, расставить информаторов, аккуратно подвести верных людей в ближайшее окружение управляющего.
Главную ставку я сделал на своих новых родичей — мужа сестры. Его дворянский клан, следуя моему плану, начал активно вливаться в экономическую систему компании, попутно приглядывая за всеми и каждым. В итоге получилось так, что надежный, железобетонный компромат собирался сразу с двух независимых сторон. И там вскрылось такое, что от масштабов казнокрадства волосы вставали дыбом.
— А знаете ли вы, господа пайщики, что Собакин тайно перевел сто тысяч рублей серебром англичанам? — бросил я в притихший зал главное обвинение. — Чтобы те положили наше серебро в свой лондонский банк на сохранение… разумеется, за немалую долю лично для него!
Вот тут люди зашевелились по-настоящему. По рядам пронесся гул. Я кивнул Алексашке Меншикову, чтобы он просто зачитал аналитическую записку, составленную на основе всех изъятых бухгалтерских книг и докладов тайной стражи. Краткую выжимку из самых злостных преступлениях казнокрадов.
Сам же я внимательно наблюдал, как на глазах меняется настроение в зале. Оставшиеся купцы и заводчики, которых, по сути, всё это время внаглую обворовывала административная верхушка компании, теперь были готовы не заступаться за Собакина, а разорвать его на куски. Как ни крути, а своя мошна всегда ближе к телу.
Как эффективно бороться с коррупцией? Если бы кто-то в какую-либо историческую эпоху смог дать четкий ответ на этот вопрос и выстроить идеальную систему, искореняющую эту заразу, он стал бы величайшим человеком, едва ли не пророком в финансовом и государственном мире.
Да, можно действовать так, как я сейчас: кропотливо собирать компромат, сносить одну поднаторевшую в делах, но проворовавшуюся верхушку, и заменять её другими людьми — пусть поначалу менее эффективными, зато более злыми и решительными. И когда-то но должны же появиться честные люди у руля огромной финансово-промышленной машины.
Сейчас на столе у государя лежит мой подробный доклад о том, что нужно сделать, чтобы на местах если не полностью уничтожить, то хотя бы радикально уменьшить казнокрадство. К примеру, я предлагал ввести прямую уголовную ответственность за взяточничество. Причем подвергаться жесточайшему наказанию должен не только тот, кто берет, но и тот, кто дает, поощряя тем самым преступление. Механизм прост: взял взятку — верни в казну в десятикратном размере от суммы подношения. Дал взятку — пополни государеву казну в трехкратном размере.
Одновременно я предлагал серьезно увеличить жалованье чиновникам, а также премировать их процентом от штрафов: чтобы их благосостояние зависело в том числе и от того, сколько таких вот конфискованных воровских денег они вернут в казну.
Рубить головы направо и налево нельзя, на колы сажать — тем более. В условиях, когда в России днем с огнем не найти толковых управленцев или хотя бы просто образованных людей, способных грамотно составить документ и свести бухгалтерию, даже этих недоученных чиновников уничтожать как класс категорически нельзя. Если всерьез засучить рукава и начать сажать всех подряд, то на Руси просто не останется ни одного воеводы, ни его товарища, ни тех приказных дьяков, на которых держится управление целыми регионами.
Мало того, полноценная фискальная служба еще не была учреждена. Элементарно потому, что некому проверять. Нет грамотных аудиторов, которые могли бы находить скрытые схемы хищений. По моим горьким наблюдениям, самые грамотные люди находились, напротив, по другую сторону баррикад: они брали взятки и воровали, но делали это с большим умом и изяществом.
Подрастает поросль. Преображенский полк — это не только воинское подразделение. Тут еще и учат. Неграмотным гвардеец быть не может. И в иной реальности из гвардии и появились фискалы. Ну а сейчас есть Следственная комиссия, чуть больше наторевшая на расследовании Стрелецкого бунта. Вот ее разбавить выпускниками и можно думать об отдельном органе, или большом подразделении по типу советского ОБХСС.
А еще я до поры не трогал Собакина по одной простой причине: боялся оставить без управления свое огромное детище. Торгово-промышленная компания — это уже сорок три различных предприятия, включая шестнадцать полноправных мануфактур и семь заводов, где вовсю используются передовые механизмы. Более того, весной должна заработать большая фабрика: мы будем делать кареты на основе новых технологий, с мягкими рессорами, слоеным корпусом для прочности и улучшенной шумоизоляцией кабины. В текстильной отрасли готовим прям прорыв сразу из семи фабрик.
Впереди много грандиозных проектов, все они требуют доработки, постоянного контроля, и останавливать эти процессы было смерти подобно. Поэтому Собакин работал, как работал, а я в это время вел тайные переговоры с одним очень важным человеком.
Россия-матушка никогда не была скудна на таланты. И уж точно жила, да и не кое-как, а вполне осознанно пробовала развиваться и до моего появления, и до начала масштабных реформ. Были на Руси такие купцы, которые по своему складу ума и деловой хватке шагнули далеко вперед своего времени.
Проблема в том, что их отчего-то не привлекали к управлению государством, по крайней мере к финансовому сектору. Да те же фискалы из сынков видных купцов — это могли быть волками, которые изыскивали все схемы. Ведь их родители таковыми пользовались во всю.
И вот к одному из них я и обратился — к Василию Остафьевичу Филатьеву, наследнику могущественной торговой корпорации государевых гостей Филатьевых.
Сам Остафий Иванович, патриарх клана, еще крепко держал бразды правления в родовом бизнесе. Но его сын… Пусть Василий и не оканчивал европейских университетов, но это был такой умник! Он умел вести сложнейшую коммерческую документацию так лихо и смотрел на вещи с таким широким кругозором, что, даже если бы Собакин не проворовался, именно Филатьева-младшего следовало бы ставить во главе моей стремительно растущей империи.
Семейство Филатьевых было почти монополистом в торговле с иностранцами. Они прекрасно знали, что на самом деле представляют собой английские и голландские дельцы, и не строили никаких иллюзий насчет того, что с этими господами можно вести исключительно «честный бизнес». Более того, Филатьевы умудрялись судиться с британцами — и выигрывать судебные процессы!
Ума не приложу, как в этом времени подобное вообще могло прийти в голову русским купцам, но Василий Филатьев был именно тем человеком, который мне сейчас требовался как воздух.
И самое главное: Ригу, которая вот-вот должна была стать полноценным, без оговорок, русским городом, нужно было срочно брать в оборот нашей компании. Иначе неповоротливая государственная машина попросту опоздает, не сможет вовремя сориентироваться. И тогда мы получим либо полное засилье иностранцев в рижском порту, либо его окончательное запустение — туда элементарно не придут наши товары, и торговлю нечем будет вести.
Поэтому, собираясь лично идти на войну — а без меня там, сдается мне, не справятся, учитывая, что многие силы задействованы на северных фронтах этой ледяной войны, — я хотел как можно быстрее закрыть внутренний вопрос. Мне требовалось направить немало ресурсов, прежде всего людских и финансовых, на обеспечение бесперебойной работы компании в отбитой у шведов Риге.
— По всему видать, господа, вы уже поняли, кому я намерен доверить управление нашей компанией, — обратился я к притихшему залу, кивнув в сторону Филатьева-младшего. — И не думаю, что те из вас, кто еще не окончательно замарал себя в казнокрадстве, будут выступать против этого человека.
Я выдержал театральную паузу, обводя взглядом бледные лица купцов.
— Василий Остафьевич сам расскажет, каким он видит дальнейшее развитие нашего дела. Я же напоследок лишь прочту вам одно любопытное письмо. От Яна Казимира Сапеги…
Я достал из-за пазухи плотный лист бумаги, неспешно развернул его и не столько прочитал вслух, сколько выдал вольный пересказ. Сделал я это намеренно, простыми словами, чтобы до каждого сидящего здесь дельца дошел истинный смысл того, что именно написал мне человек, сумевший сохранить за собой пост великого канцлера литовского в Речи Посполитой.
Да, между воюющими шляхетскими группировками недавно было заключено перемирие. Сапеги умудрились сохранить за собой должность канцлера, хотя и потеряли немало: ряд коронных земель, часть древних привилегий. Им даже пришлось выплатить победителям своеобразную контрибуцию звонкой монетой, чтобы новоиспеченный король, усевшись на трон, не увидел идеально чистое дно польской казны.
Но, как оказалось, гордый пан Сапега умел быть благодарным. То, что он вообще смог выторговать себе жизнь и власть на этих переговорах, стало возможным лишь по одной причине: польские магнаты на собственной шкуре ощутили смертоносную мощь и возможности тайных отрядов, которые канцлер негласно нанимал у меня.
Касем… Этот невероятный человек, которого я буквально на днях представил государю к майорскому званию, навел в Речи Посполитой такого шороху, что, признаться честно, я и сам не ожидал подобных результатов.
Нас по сути приглашали к диалогу по предложенным мной экономическим зонам в отдельных городах по Западной Двине.

Глава 7

Черкасск.
15 марта 1685 года.
Пробыть долго в Москве было не суждено. Юг нужно было усмирять, иначе можно не успеть и тогда турки вступят в войну, а у нас не замиренная степь и казачество. И кому как не мне нужно было заняться этим вопросом. Дело в том, что мой-то сын, Петр, да и я сам, нахожусь в наследниках объединенной ногайской Орды.
А так хотелось бы начать вплотную заниматься Строгоновыми. То, что у меня уже есть на них, что, в прямом смысле, добыли потом, но больше кровью, говорило о вопиющем эпизоде истории. Там не воровство… Там государство со своими налогами, может только в какой-то степени вассальное от России. Деньги катастрофически огромные, как бюджет всей державы.
Еще и торгуют же Строгоновы с англичанами напрямую. Там и представительство от англов имеется, как бы не более представительное, чем в Москве или Архангельске. Местное население платит ясак, пушнины горы.
Но главное, что соль. Нужно быстрее замирять всячески Степь, чтобы иметь беспрепятственный доступ к Банчуку. Вот где соли много. Еще и Бахмут разрабатывать более плотно. И это возможно после того, как Крым стал наш. Выбьем соль из-под ног Строгоновых — уже мощный удар получится.
Но а пока казаки…
Столица славного Донского казачества, город Черкасск, меня откровенно не поразила. Складывалось стойкое, царапающее глаз впечатление, что казаки просто поленились выстроить здесь нечто по-настоящему добротное и монументальное. Хотя, вне всякого сомнения, были на это вполне способны.
Крепость оказалась в основном деревянной, рубленной из толстых бревен, и лишь со стороны Дона сверкала на солнце небольшой, наспех сложенной каменной частью. Земляные укрепления в виде вала и глубокого рва выглядели свежими, пахли сырой глиной и, по всей видимости, совсем недавно подравнивались лопатами.
Но даже это не делало город по-настоящему неприступным. Назвать Черкасск грозной цитаделью, которую при сильном желании, наличии осадных орудий и должных ресурсов не смогло бы взять даже не привыкшее к правильным осадам степное войско, язык не поворачивался.
Я ни о чем не спрашивал встречавших меня старшин и тем более не делал акцента на хлипкости их обороны. Не хотелось с порога обижать гордых станичников. Тем более что я и сам прекрасно догадывался, почему так вышло.
Прямая угроза ушла от границ Донского казачества. Да, на их южные окраины еще совсем недавно, до нашего победоносного завоевания Крыма, регулярно нападали и крымчаки, и ногайцы. Но даже тогда они не являлись сколь-нибудь серьезной, уничтожающей силой.
Казакам при набеге достаточно было просто отсидеться на заранее заготовленных, скрытых в камышах заимках, переждать дикий степной навал, а после спокойно вернуться в свои дома. Ну и учинить «ответку». Крымчаки же и ногайцы — возможно, хитро рассудив, что для того, чтобы было кого грабить в следующий раз, казакам нельзя позволять уходить слишком далеко — редко сжигали и разрушали до основания даже самые богом забытые, худенькие деревушки.
Такая вот извечная, жестокая игра в кошки-мышки, по сути, не особо опасная для обеих сторон. Когда я еще только изучал местную обстановку по донесениям в Москве, то даже грешным делом думал о том, что это какой-то негласный договорняк.
Но после, вникнув в суть приграничной жизни, понял: ни казаки, ни их степные противники попросту не хотят злить друг друга настолько, чтобы потом быть вынужденными вступать в полномасштабную, кровавую и изнуряющую войну на уничтожение. Войну, которая безжалостно высосала бы все человеческие и материальные ресурсы с обеих сторон. С другой стороны, и тем, и другим нужно было постоянно поддерживать свое боевое реноме суровых защитников и воинов. А для этого хоть какие-то регулярные стычки, звон сабель и свист стрел были жизненно необходимы.
Принимали меня в Черкасске хорошо. Более чем.
За накрытыми столами было видно невооруженным глазом, что старшины хотели угодить столичному гостю настолько, что, прикажи я сейчас сотворить какую-нибудь откровенную нелепость, — так и ту бы бросились исполнять, ломая шапки.
А с другой стороны — почему бы им принимать меня плохо? Особенно если учесть, что в родные казачьи станицы люди возвращаются из моих походов увешанными серебром богачами, хотя уходили на государеву службу сущими нищебродами, в одних драных зипунах.
И мне об этом говорили прямо, глядя в глаза поверх кубков.
Вот что есть у казаков — того не отнять. Если они всем нутром почувствовали, что рядом с ними сидит «свой» человек, или хотя бы «почти свой», пуд соли с ними съевший, то как-то не принято у них хитрить, юлить и ходить вокруг да около. С таким человеком здесь разговаривают прямо, жестко и порой без всяких политесов и столичных ужимок.
Могут прямо в лицо бросить: «Мол, морда мне твоя не нравится!». И если в Москве или в Преображенском за такие слова можно было бы тут же схлопотать по этой самой осмелившейся морде, то здесь, на Дону, лишь прищурятся и спокойно спросят: «А что не так?». Но подобная дерзость и откровенность разрешена только своему. Гордость у казаков есть, в крови сидит, это правда.
— Ну, будет, атаман, — веско сказал я, тяжело отодвигая от себя расписную тарелку с жирной осетриной и серебряный кубок с терпким вином. — Поели, попили. Пора и о деле поговорить.
Войсковой атаман Акулов мгновенно насупился. Густые брови сошлись на переносице. Он-то как раз о серьезных государственных вещах говорить ой как не хотел. Старый лис прекрасно понимал, что я приехал не просто так. Понимал, что я попрошу его либо об одном, либо о другом, и что ни в одном из этих вариантов не будет ничего такого, что пришлось бы по душе самому Акулову и вольнолюбивым казакам, осевшим на тихом Дону.
— Ты знаешь, Егор Иванович, что я обязан тебе. Жизнью обязан. И скрывать того от людей не стану, что даже обязан тебе и тем, что я ныне — атаман Войска Донского, — медленно, подбирая слова, начал Акулов, глядя исподлобья. — Но запорожцы… они нам хоть и дальние, а всё ж родственники. Единой крови, — закончил он, глухо стукнув кулаком по дубовому столу.
Я промолчал. Лишь с легкой, холодноватой полуулыбкой посмотрел в глаза своего старого боевого товарища.
Я молчал, когда повисла первая пауза. А потом еще помолчал, когда пауза уже неприлично затягивалась, тяжелела, и это молчание становилось явно неуместным, давящим на плечи.
От этого затянувшегося, внимательного взгляда Акулов начал откровенно нервничать. Заерзал на широкой лавке, скрипнув досками. Он, конечно, был казак лихой, рубака от Бога, первой саблей в сече ходил. Но для тонкой административной работы, для политических интриг он был слишком простоват.
И уж тем более простоват для того, чтобы железной рукой начальствовать над в последнее время весьма укрепившимся Донским войском. Войском, которое, если его хорошенько потрусить да кликнуть клич по станицам, так может выставить в поле и до пятидесяти тысяч сабель! Ну, это, конечно, если считать вместе с безусым молодняком.
Но, по крайней мере, отличного огнестрельного оружия и добрых строевых коней в арсеналах у них теперь с избытком хватит на такое число бойцов. А в степи зачастую именно наличие острой сабли и верного коня определяет наличие воина.
— Да что ж ты пилишь меня взглядом своим пудовым! — наконец не выдержал Акулов, с досадой дернув усом. — Отверни очи, Егор Иванович! Не враг я тебе… и матушке-России не враг…
— А ты не забывай, товарищ мой ситный, — тихо, но так, что звенело в ушах, произнес я, подавшись вперед над столом. — Не забывай, что присягу крестную ты давал государю Петру Алексеевичу. И что ты сам и есть Россия. Такие, как я, и такие, как ты. И выбор этот тяжелый — тебе делать. Тебе, а не кому другому.
Я выдержал еще одну паузу, позволяя словам проникнуть в его упрямую голову, а затем нанес главный удар:
— А насчет крови единой… Ты вспомни о том, что казачество Запорожское испокон веку было неоднородным. Вспомни, как частью они же сами посекли и поубивали тех своих братьев, кто им не люб пришелся. Вот тебе один из главных доводов. И именно о том, о крови пролитой братоубийственной, ты со своими казаками на войсковом казачьем Круге говорить будешь! А нескольких запорожцев, из тех, что проявили охоту быть на правой стороне, я привез. Они много чего расскажут и о том, как к вам… родичам… нынче относятся малоросы.
Акулов потемнел лицом, но промолчал, потому что крыть ему было нечем.
— А еще вспомни, — жестко добил я, — что немало верных казаков из Запорожья и других Сечей сидят сейчас в Чернигове, в Сумах, в Харькове. В Старобельске с сербами, что пришли с нами из Австрии и Сербии, бок о бок сидят. Ушли они оттуда, от родичей твоих «единокровных». Ушли, потому что не захотели под турецкого султана ложиться и басурманским взглядам подчиняться! — отрезал я, глядя, как желваки ходят на скулах атамана.
Я прекрасно понимал, что у донских казаков пока еще сохраняются весьма теплые, братские чувства по отношению к запорожцам. В конце концов, не прошло еще и полвека с того знаменитого Азовского сидения, где запорожцы и донцы плечом к плечу взяли неприступную турецкую крепость. Они вместе стояли насмерть, немало деньков, а то и долгих, мучительных месяцев делили между собой последний заплесневелый хлеб и общее горе.
И подобные совместные походы не забываются просто так. Ничто так крепко не сплачивает людей, как совместно пролитая кровь: своя ли собственная в одной кампании, или пущенная кровь общих врагов. Это работает по-разному, но и то, и другое вяжет людей стальными узлами.
— Самих запорожских казаков я пока открыто трогать не хочу. Душить их вольницу буду несколько иначе, — тихо, но веско произнес я, глядя в упор на Акулова. — И если ты, атаман, позволишь кому-нибудь из своих донцов переметнуться и принять сторону запорожцев в грядущей смуте, то так и знай: можем мы с тобой и сабли скрестить. Ты мне друг, товарищ боевой, но я, в первую очередь, человек державный. И стою я за Россию. Вот, решил быть с тобой до конца откровенным.
Я замолчал, откинулся на спинку резного деревянного стула и принялся внимательно изучать реакцию Акулова в неверном свете свечей.
Атаман не был особо удивлен моими жесткими словами. Я был уверен, что этот прожженный степной волк прекрасно понимает, каковы мои истинные приоритеты, — я ведь и раньше не раз намекал ему об этом. А несколько тайных операций, которые были хладнокровно проведены моими людьми, в том числе и в отношении самого Акулова (исключительно для того, чтобы окончательно понять, чью же именно сторону он выбрал, ибо у меня оставались некоторые сомнения), должны были навсегда развеять все его иллюзии насчет нерушимости нашей дружбы и святости военного братства. Оно есть, это братство. Несомненно. Но ровно до тех пор, пока мы с ним находимся по одну сторону баррикад.
Худо-бедно, но историю я знал, и это знание будущего мне сейчас невероятно помогало. Вот я сижу в Черкасске, пью вино с атаманом… А ведь именно этот город в той, другой, известной мне реальности стал кровавым центром злого, беспощадного восстания Кондратия Булавина. И этот самый Кондратий, к слову, уже успел дорасти здесь до старшины.
Вчера вечером, гуляя с казаками, я даже успел с ним по-братски пообниматься. Такой еще молодой, горячий и озорной этот самый Булавин! Когда я, желая заработать дешевую популярность и авторитет среди казачества, проникновенно затянул песню из своего далекого будущего — «Не для меня придет весна…» — суровые, рубленные в боях мужики рыдали, как малые дети, утирая слезы грубыми рукавами.
И в тот момент мне было физически сложно осознавать, что часть из этих самых людей, с которыми я сейчас пью из одной чарки, в другой ветке реальности пошла против России, против государя Петра Алексеевича. Что именно они устроили такую кровавую заварушку, которая едва не поставила русскую державу на край бездонной пропасти.
Пришлось мысленно успокаивать и убеждать себя тем, что, во-первых, здешний Петр уже несколько иной, и, смею надеяться, нам удастся изящно обойти многие исторические подводные камни, на которые государь в иной реальности уверенно, с размаху шагал.
Ну, и играл роль тот факт, что донские земли пока еще не наводнило то огромное множество беглых, озлобленных рекрутов с оружием в руках, как это было в настоящей истории, когда из петровской армии бежали целыми отрядами. Это делало нынешних казаков чуть более сытыми, спокойными и менее придирчивыми по отношению к центральной московской власти.
Так что пока я этих людей ни в чем не винил. Однако среди ближайшего окружения Акулова уже крутилось несколько моих незаметных людей. Они действовали, на первый взгляд, сами по себе, но тайные доклады моему безопаснику Игнатию уже регулярно поступали. Правда, пока всё это были «детские» разговоры: кто что сказал спьяну, кто на кого косо посмотрел. Впрочем, даже такие, казалось бы, наивные, бытовые обиды, если они звучат из уст влиятельных казаков, однажды могут перерасти в серьезнейшую государственную проблему.
— Ты мне сейчас нужен для другого. Чтобы с ногайцами разобраться, — наконец сменил я тему, возвращаясь к насущным делам.
— Не хочется мне с ними ссоры затевать, Егор Иванович, — медленно, поглаживая ус, отозвался атаман. — Но с запорожцами ссоры хочется еще меньше.
— Ты хоть думай, товарищ мой, что ты вслух говоришь! — жестко оборвал я его. — Подозрений государевых еще больших на свою голову хочешь? Разве ты слепой и не видишь, что Россия сейчас прочно становится на ноги? Требовать от трона чего-то большего, чем имеете, вы не сможете. Вам попросту не дадут. И уж тем более не получите былой полной вольницы. Упорствовать в этом — верный путь к большой войне с нами.
— Доведаю я о том. Не слепой, — мрачно усмехнулся Акулов, тяжело глядя на меня. — А еще разве же не вижу я, как калмыки вдруг стали плотно кочевать прямо рядом с землями донских казаков? Противовес нам желаете учинить, Егор Иванович? За горло нас взять хотите? Знаем мы ваши столичные хитрости: уйдем из повиновения — так вы тотчас эту степную орду на нас и натравите?
Акулов говорил эти умные, стратегически выверенные слова явно с чужого голоса. Сам бы не додумался. Кто-то грамотно вкладывал ему в уши нужные мысли.
— Раз всё так ясно понимаешь, то и обижаться тебе не на что, атаман, — спокойно, не отводя взгляда, парировал я. — Ученые люди в Европах называют это мудреным словом «Реалполитик». Обстоятельства вокруг нас всегда жестоки и крайне недружественны. Но это совершенно не означает, что из-за них мы с тобой должны становиться врагами.
Наш тяжелый, откровенный разговор остался за закрытыми дверями. А на следующее утро, как и было условлено, состоялся большой казачий Круг.
По своему извечному обыкновению, казаки на площади шумели, спорили и яростно бурлили, как вода в весеннем котле. Но даже сквозь этот гвалт было отчетливо видно, что веское слово Акулова играет здесь решающую роль. Как ни крути, а он стал едва ли не самым богатым человеком на этих обширных землях. И, что еще важнее, стал он таким сказочно богатым именно благодаря России и тем победоносным походам, в которых участвовал под моими знаменами.
Казаки привезли несметное множество добычи сперва из взятого Крыма, а потом и из богатой, сытой Австрии. К слову, лучше и чище их самих в Европе надменных австрийцев стригли и грабили только перешедшие на нашу сторону стремительные отряды крымских татар. Так что звенеть золотом в карманах донцам пока нравилось куда больше, чем бунтовать.
Между прочим, эти самые перешедшие на нашу сторону татарские отряды сейчас находились в Крыму. И, учитывая то, что за время европейской кампании они целиком и полностью, по самые локти, завязли в крови и теперь были намертво, круговой порукой повязаны в отношениях с нами, можно было смело рассчитывать на то, что какая-то часть крымского общества будет готова даже с оружием в руках защищать государственные интересы России как внутри самого полуострова, так и во всем Черноморье. Им попросту некуда было деваться: свои же не простят.
А еще через три дня мы выступили в поход.
К этому времени мои опытные лазутчики, хоть и потеряв в степи с десяток верных людей убитыми и пленными, всё же смогли точно вычислить главное, хорошо укрепленное стойбище Союза ногайских орд. И находилось оно неподалеку от одной еще пока не взятой нами турецкой крепости, на Кубани.
Не взята она была скорее по халатности и недосмотру нашего командования: эта цитадель практически полностью лишилась подвоза провианта и свежих боеприпасов с моря и представлялась мне достаточно легкой, простой добычей, которая рано или поздно сама упала бы нам в руки, словно перезревший плод.
Вести из степи были страшными. Всех тех знатных людей, которые были так или иначе связаны с моим тестем, вырезали под корень. Жестоко, по-восточному изощренно. И законного наследника убили — получается, сводного брата моей жены. Погибли и многие из тех преданных мурз, кто совсем недавно бок о бок, рука об руку рубился вместе с нами в далекой Австрии.
А возглавил взбунтовавшиеся ногайские орды тоже весьма известный мне человек. Человек, в котором я вовремя не рассмотрел ядовитую змею.
Это был Исмаил-бей.
Он, вернувшись из европейского похода с немалыми богатствами (которое я же сам, по доброте душевной, и позволил ему награбить у вдребезги разбитых турок!), вдруг стал вести себя крайне дерзко и агрессивно. И в какой-то момент, подло, во время мирного гостевого приема у провозгласившего себя ханом всех ногаев моего тестя, Исмаил хладнокровно убил его. А потом его нукеры учинили кровавую резню среди всех родственников и верных приближенных погибшего хана.
Почему он так поступил? Почему вот только недавно он храбро воевал вместе с нами, получал награды из моих рук, а теперь поднял бунт против нас?
Да потому что Исмаил-бей оказался весьма неглупым, расчетливым и невероятно амбициозным человеком. Он прекрасно понял, что былой безграничной ногайской вольнице стремительно приходит конец. Приходит неумолимо, как зима. И что теперь, если степняки хоть немного посмотрят в другую сторону — не туда, куда властно указывает русский государь — то ногайских орд просто не станет. Мы их сотрем в пыль.
А пока, видимо, у Исмаила были еще некие предпосылки и призрачные надежды на то, что битые турки смогут хоть немного оправиться от тяжелейшей войны с европейскими христианами и вновь мощно ударят по южным рубежам России. Да еще и Крым, глядишь, восстанет. А там и донские казаки, вон, недовольно бунтуют, грозя полыхнуть новым Разиным. В такой мутной воде Исмаил-бей надеялся, что ногайцы смогут действительно стать большим, полноценным и независимым ханством.
А может, честолюбивый Исмаил и вовсе решил занять пустующее место крымского хана? Такое высокое назначение (а это было бы ничем иным, как прямым назначением из Стамбула, если бы туркам чудом удалось реализовать свои очевидные реваншистские планы) наверняка окончательно вскружило голову молодому, решительному и алчному бею.
Нужно было мне тогда, в Австрии, обратить свое предельно пристальное внимание на то, как высокомерно он кривится от любого моего прямого приказа.
Да, Исмаил всё исполнял, но его смуглое лицо всегда явно выражало крайнее недовольство тем фактом, что ему, степному аристократу, вообще смеют указывать какие-то гяуры. Но я тогда все эти тревожные звоночки беспечно списывал на горячую спесь молодого военачальника, которого покойный хан официально поставил лишь пятым в линии престолонаследия.
Между прочим, сразу после меня и после моего малолетнего сына Петра. Гордость заела Исмаила. И эта гордость теперь умоется кровью.
Идем на Юг!

Глава 8

Кубань.
20 марта 1685 года.
Мы шли быстро. Степь гудела под копытами.
Атаман Акулов лично возглавил донских казаков, которые шли со мной на усмирение ногайцев. Это были пятнадцать тысяч отборных, обстрелянных бойцов, каждый из которых уже неоднократно чистил свою тяжелую саблю от вражеской крови.
Что удивительно, и за что казаки должны были бы в ноги кланяться России-матушке (пусть не мне лично, но государству уж точно): все эти пятнадцать тысяч шли в поход конными! Поголовно! А большинство воинов так и вовсе имели в поводу по два, а то и по три запасных заводных коня. Такого неслыханного роскошества, такой мобильности и богатства у донцов еще года три-четыре назад и в помине не было.
А еще вооружены они были теперь очень даже неплохо. Ладно луки и стрелы в тугих колчанах — это древнее оружие даже сейчас, если его грамотно, массированно и в правильной связке с другими средствами поражения использовать в степном маневренном бою, вполне уместно и смертоносно. Но вот тот факт, что почти каждый рядовой казак имел за широким кушаком как минимум по одному заряженному колесцовому или кремневому пистолету, а десятники так и вовсе по паре — вот это уже делало донское войско очень даже серьезной огневой силой.
Да, вооруженные до зубов казаки — это хорошо, когда они идут бить врагов государевых. Но, глядя на эту грозную, растянувшуюся до горизонта конную лаву, я отчетливо понимал: нам жизненно необходимо будет постоянно держать где-нибудь в районе Полтавы, да и южнее, в самом Азове, весьма серьезные, верные престолу регулярные силы.
Хотя бы для того, чтобы, если вдруг на Дону начнется какая-то заварушка и казаки всё же решат массово показать свою строптивость и природную вольницу, у нас всегда было под рукой, на месте, чем эту вольницу быстро и жестоко задавить.
Конечно, это невероятно серьезная статья расходов для казны — постоянно содержать такой огромный контингент регулярных войск в южных степях. Впрочем, прямо сейчас только в одном свежеотстроенном Азове находился мощный гарнизон, состоящий почти из пятнадцати тысяч солдат и офицеров.
Ну, справедливости ради, нужно было признать, что это в основном были старые, неповоротливые стрельцы. И лишь три полноценных полка регулярного иноземного строя да одна отборная, закованная в боях рота гвардейцев-семеновцев представляли там действительно современную, грозную военную силу. Но и этого пока хватало, чтобы держать юг в ежовых рукавицах. Пока не было большой войны.
Так что соблазн был велик. Я мог бы взять еще дополнительных регулярных войск из свежего азовского гарнизона, и, думаю, без особого труда смог бы договориться об этом с комендантом крепости. Но, поразмыслив, я посчитал, что отягощать себя в степном походе слишком большой массой неповоротливых пеших войск — тоже не вариант.
В конце концов, мы не идем куда-то биться под высокие каменные стены европейского города. Если уж нам и придется здесь всерьез сражаться, то разве что только при лобовом взятии кочевого стойбища или в бескрайнем поле, гоняясь до седьмого пота за стремительно улепетывающими ногайцами. А для этого мне нужна была легкая кавалерия.
Наше быстрое, почти молниеносное перемещение явно не оставляло для разрозненных ногайцев ни единого шанса на то, чтобы они успели собраться в единый кулак и выставить все свои силы.
Я, если честно, вообще не понимал, почему до сих пор никто из русских воевод не додумался бить степняков в глухое зимнее время? Ведь именно тогда они расходились на разрозненные, далекие стойбища и почти не общались друг с другом! Да, зимнее перемещение по промерзлой степи для регулярной армии было бы крайне болезненным. Оно требовало бы огромных, обременительных санных обозов с фуражом для строевых коней по той простой причине, что под глубоким снегом в степи не было травы. Но ведь это решаемая задача для государственного ума!
И сейчас, когда я с холма сквозь подзорную трубу смотрел на раскинувшиеся в низине войлочные юрты одного из стойбищ ногайской орды, я думал о том, что при грамотном подходе за несколько зимних недель, или, может быть, за месяц, можно было бы стремительным рейдом пройтись по всем таким стоянкам, разорить их полностью и при этом практически не потерять даже четверти своего войска. Враг зимой был слаб, медлителен и разобщен.
Сейчас была уже не зима, но и не полноценная весна. Молодая трава только-только пробиралась. И промедли еще недели две, то и кочевья могли бы тронуться и пойти нарезать степные круги, в том числе и соединяясь между собой.
Мы обложили стойбище плотным кольцом со всех сторон. Сделали это быстро, не встречая хоть какое-то сопротивление.
Солдаты с заряженными штуцерами только ждали моего приказа, чтобы начать методично отстреливать любых людей, которые бы посмели высунуться из юрт с оружием в руках. Стрелки грамотно расположились в траве и в складках местности на расстоянии примерно в четыре сотни шагов от крайних кибиток. Эта дистанция почти гарантированно не позволяла им попасть под ответный навесной обстрел ногайских лучников.
Да, с такого приличного расстояния даже очень опытному стрелку попасть в одиночную человеческую цель из нарезного ружья крайне сложно, хотя новая пуля долетает и всё еще сохраняет свою страшную пробивную силу. Поэтому из тысячи лучших стрелков, взятых в этот раз с собой, мы сформировали пятерки. Они собирались вести плотную, залпированную стрельбу сразу из пяти стволов по одной цели. И вот тогда — почти гарантированно! — можно было свалить врага даже с пятисот шагов. При условии, конечно, достаточной скученности неприятеля.
Убедившись, что кольцо замкнуто, я тронул поводья и выехал на коне вперед, остановившись метрах в трехстах от ближайших войлочных юрт. Нужно было поговорить, прежде чем начинать действовать.
Я был не один. Справа от меня, подавляя своими габаритами даже крупного строевого коня, возвышался Гора.
Тот самый бывший московский стрелец, а нынче — доверенный сотник царской личной стражи, чей своевременный переход на нашу сторону во время недавнего стрелецкого бунта сыграл немалую, если не сказать решающую, роль в окончательном надрыве морального духа бунтующих полков.
Сколько же он потом плакался мне, сколько просился, чтобы я забрал его к себе и позволил принимать участие в реальных, кровавых делах, а не торчать во дворце! Но Петр всё никак не хотел отпускать свою любимую «игрушку».
Нравилось молодому Петру Алексеевичу, что прямо за его спиной, словно грозная тень, постоянно бродит этот нечеловечески большой человек. Ростом в два метра десять сантиметров, а то и больше, косая сажень в могучих плечах, да еще и с таким тяжелым, вечно недовольным, рубленым лицом, от одного взгляда на которое все заморские послы и придворные инстинктивно шарахались к стенке.
Но в итоге Петр Алексеевич мою личную, настойчивую просьбу всё же принял. И теперь Гора на некоторое время побудет рядом со мной, в настоящем деле. В том числе я постараюсь его здесь, в полевых условиях, чуть плотнее подучить тому, как нужно правильно, по науке организовывать личную охрану первого лица государства. А то, как мне кажется, нынешняя петровская служба телохранителей сильна и эффективна только лишь за счет тех людей, которые тайно, негласно приставлены к нему и которые прошли жесткое обучение у меня в спецшколе.
Нет, я, конечно, не страдаю манией величия. Я не считаю себя всезнающим богом или каким-то демиургом, который единственный во всем свете может спасти Отечество или научить русского воина правильно воевать. Отнюдь.
Но многие специфические моменты безопасности, которые в моем родном времени вырабатывались годами, а то и веками, кровью и потом, по отношению к охраняемым первым лицам, — всё это я худо-бедно знал. И уже активно применял на практике, нарабатывая свои собственные уникальные методики и делая поправку на специфику, оружие и менталитет восемнадцатого века.
Некоторое время мы простояли на ветру несолоно хлебавши. Мы молча смотрели на то, как растревоженный муравейник, который сейчас представляло из себя зажатое в кольцо кочевье, хаотично шевелился.
Поначалу было совершенно не понять, что именно там делают люди. По логике вещей, они должны были бы оказывать нам хоть какое-то организованное сопротивление или хотя бы спешно вести подготовку к нему — седлать коней, вооружаться, строиться в лаву.
Но нет! В подзорную трубу я ясно видел, что большинство мечущихся между юртами мужчин как раз таки были без оружия. В панике бегали женщины в пестрых халатах, истерично что-то выкрикивали, прижимая к себе детей, и глухие отголоски этих высоких, гортанных волнений долетали по ветру даже до меня.
И только минут через сорок от крайних кибиток отделилась и медленно направилась в нашу сторону небольшая группа всадников.
Их тоже было пятеро. Как и нас.
— Хмурь брови, Гора. И всем своим видом показывай, что ты крайне недоволен тем, что эти люди вообще топчут землю, — не оборачиваясь, тихо приказал я гиганту.
И Гора немедленно стал делать то, что у него получалось лучше всего в жизни. Его лицо превратилось в каменную маску палача.
Вскоре кочевники подъехали ближе, и я смог разглядеть их лица.
Я с немалым удивлением отметил про себя, что нас выехали встречать вовсе не местные беи или беки. И даже не какая-либо ногайская знать в шелках и серебре. Судя по потертым кожаным доспехам и простому, рабочему оружию, это были обычные воины. Возможно, десятники или сотники, но точно не представители местной элиты, имеющие право говорить от имени всего стойбища.
Нас решили оскорбить? Или элита уже сбежала?
— Что нужно вам здесь? — спокойно, без тени страха спросил относительно молодой кочевник. Причем спросил он это на чистом русском языке, с едва заметным степным акцентом. — Я могу дать вам это.
— Ты говоришь на моем языке? — слегка прищурившись, спросил я его уже на ногайском, всем своим видом демонстрируя, что мы тоже не лыком шиты и готовы к сюрпризам.
Мы с моей женой Анной в свое время немного учили ногайский язык. Так, буквально сотню-другую самых ходовых фраз, чтобы иметь возможность вежливо приветствовать гостей, донести какую-то простую бытовую мысль или отдать короткий приказ слугам. Вряд ли этих знаний хватило бы, чтобы свободно говорить на нем в быту или вести философские споры. Однако я всегда придерживался того правила, что языки потенциальных союзников — и тем более врагов — знать жизненно необходимо. И так как в своей прошлой жизни я немного знал татарский, то здесь решил сделать упор на этот диалект, чтобы при случае иметь возможность говорить с крымцами и ногайцами на их родном наречии.
В дипломатии такой ход сразу же ставит любые переговоры совершенно в другой ракурс. Это особый, тонкий знак уважения. Как будто бы я с одной стороны почтительно поклонился степняку в пояс (чего я, как представитель русского государя, разумеется, никогда бы не стал делать физически), но с другой — проявил должное уважение по отношению к тем людям, кто еще считает себя непобежденным.
— Да, я немного говорю на твоем языке, бей, так как был рядом с тобой в долгих европейских походах, — учтиво склонив голову, сказал этот молодой парень.
Я еще раз, предельно внимательно уставился на него, пытаясь рассмотреть под скуфьей знакомые черты. Нет, совершенно не помню такого лица в своем лагере.
Но, с другой стороны, конный ногайский отряд всегда держался особняком, несколько в стороне от основных армейских сил во всех тех военных операциях, в которых ногайцы принимали участие рядом с нашими полками. Так что я мог знать в лицо разве что сотню личных нукеров Исмаил-бея да высших командиров ногайского отряда, но кого-то по чину ниже сотника или десятника — вряд ли. Слишком много лиц мелькало перед глазами на той войне.
— Меня зовут Азамбек, — представился кочевник. — Если дальше ты позволишь, Егор-бей, то я буду говорить на своем родном языке. Так как на твоем я могу случайно, по скудоумию, неправильно выразиться и тем самым смертельно обидеть тебя, — говорил парень не по годам веско и весьма учтиво.
Я бы даже сказал, что в этом простом с виду воине где-то глубоко внутри был скрыт очень неплохой, врожденный дипломат. По крайней мере, в лучших, изворотливых традициях восточного направления.
— Хорошо. У нас есть толмач, — кивнул я. — И ты прямо сейчас, Азамбек, должен рассказать мне прежде всего о том, почему вы так подло предали свое слово и зверски убили моего тестя, отца жены моей и деда сына моего? Почему вы вырезали людей, которые были до конца преданы России и русскому царю Петру Алексеевичу? — ледяным тоном спросил я.
На самом деле, по своей сути, это не был вопрос, требующий ответа. Можно было бесконечно долго рассуждать на тему «почему и как». Мои слова были скорее жесткой, ультимативной претензией, явным и неоспоримым оправданием того факта, почему именно мы сейчас находимся здесь, с оружием в руках. И почему мы будем безжалостно совершать те кровавые действия, которые я уже детально распланировал в своей голове.
— Мне нечего тебе на это сказать, Егор-бей, — ничуть не смутившись, прямо посмотрел мне в глаза Азамбек. — Меня не было рядом в шатре, когда убивали хана. И, может быть, я повел себя трусливо в том, что потом не встал с саблей на его защиту уже после смерти правителя. Но всё произошло слишком быстро… И, как мне кажется, в этом частью даже и ты виноват, бей. Разве не ты сам в походах научил Исмаила так быстро и беспощадно действовать против врагов? Он оказался слишком хорошим и прилежным учеником, — весьма откровенно, со множеством пусть непрямых, но явных и дерзких признаний, сказал ногаец.
Я усмехнулся одними губами. Юнец был остер на язык.
— Я правильно понимаю, что сейчас ты принимаешь мою сторону и признаешь меня ханом над вами? — решительно и неожиданно даже для самого себя в лоб спросил я, ломая его дипломатическую игру.
— Тебя? Нет. Тебя я ханом не признаю, — как-то странно, мне даже показалось, что весело и с облегчением, ответил этот наглый ногаец.
И тут до меня дошло.
— Ты… ты признаешь моего сына ногайским ханом⁈ — пораженно выдохнул я.
— Да. И не только я один, — серьезно кивнул Азамбек. — Мы ждали тебя, Егор-бей. Самим нам с Исмаилом не справиться, у него сила и верные нукеры. И я даже больше тебе скажу в знак моей верности: прямо сейчас из высокой степи на вас смотрят чужие глаза. Глаза, которые могут ударить со спины. Это глаза тех самых казаков, которые тайно прибежали к нам, чтобы предать тебя. Разберешься с этим сам. Одного такого беглого казака, лазутчика, я только что лично пленил и связал. Забирай.
Азамбек сделал едва заметный жест рукой, и один из его сопровождающих вышвырнул из седла на пыльную траву связанного по рукам и ногам человека в характерном донском зипуне.
Этот парень Азамбек определенно был не промах! Он же своими расчетливыми поступками, выдачей пленника и правильными словами прямо сейчас, на моих глазах, уверенно рекомендовал и вписывал себя в будущую ногайскую элиту!
Что ж, так тому и быть. Мне нужны здесь свои люди. Такие молодые, дерзкие, умные… Очень уж точно этот степняк определил текущий политический момент. Он почувствовал тот свой, возможно, единственный в жизни шанс серьезно возвыситься и вовремя принять нужную сторону. Сторону, которая к тому же была еще и столь соблазнительна тем, что это была сторона Сильного.
Я незамедлительно отправил от себя верного Глеба с десятком лучших разведчиков, чтобы он лично проверил слова перебежчика и выяснил, действительно ли существует реальная опасность того, что ударный ногайский отряд налетит на нас со спины из высокой травы. Ну, а то, что большинство способных держать оружие воинов уже тайно ушло из обложенного нами стойбища, было понятно и без докладов — муравейник подозрительно опустел.
— Сколько у тебя людей, которые прямо сейчас безоговорочно поддержат меня? — жестко спросил я у Азамбека.
— Чуть менее полутора сотен сабель, бей, — с явным сожалением и заминкой ответил он.
Да, маловато будет. Каждая ногайская орда — это примерно сорок-пятьдесят тысяч человек общего населения. И каждая из них, если припрет, может легко выставить в поле до трех, а то и чуть больше тысяч опытных конных воинов. А мы сейчас стояли как раз напротив главного стойбища одной из таких крупных орд.
И стоило бы еще кое в чем срочно разобраться.
— Тот конный отряд, который собирается на нас внезапно напасть… сколько их там? — быстро, рублеными фразами выспрашивал я ногайца, по сути, прямо сейчас принимая у него суровый экзамен на благонадежность и ценность как информатора.
— Из двух орд собрали… Шесть тысяч сто сабель, бей, — тут же, не задумываясь, выдал мне точную цифру Азамбек.
Я криво усмехнулся. Безумству храбрых поем мы песню… Таким числом в открытой степи нападать на мой корпус, который насчитывал чуть более семнадцати тысяч человек, да еще и вооруженных передовым огнебоем так, как степным ногайцам и во сне не снилось? Это действительно было форменное безумие.
Ну, или это был акт крайнего отчаяния — слепой шаг с единственной надеждой на фактор внезапности. И надо признать: если бы мы действительно, расслабившись, были не готовы к такой вероломной атаке в спину, то некоторые, весьма кровавые для нас шансы у ногайцев всё же были бы.
— Выводи всех своих верных людей из стойбища. И ты лично, со своими нукерами, примешь участие в том сражении, которое здесь скоро произойдет на нашей стороне. И только пролив кровь своих бывших братьев, ты делом подтвердишь свою верность моему сыну. А потом — публично поклянешься в этом на священном Коране в присутствии муллы, — стальным тоном отрезал я.
Да, в моем походном отряде, при обозе, неотлучно находилось два муллы. Этих уважаемых, лояльных людей я заранее, так сказать, «выписал» и привез с собой из покоренного Крыма, потому как под корень уничтожать ногайцев, вырезая их до последнего младенца, я не собирался. Но привести этот дикий, гордый народ в полное, безоговорочное повиновение русскому царю я был обязан. Любой ценой.
Клятва, данная «неверному», такому гяуру, как я, даже если при этом она будет торжественно произнесена на Коране, при определенных, выгодных степнякам обстоятельствах может быть легко нарушена и забыта. Но если клясться не только мне, но еще и единоверцу, уважаемому духовному лицу… То только вконец презирающий волю Аллаха безумец может позволить себе такое несмываемое кощунство и клятвопреступление.
Оставив Азамбека выполнять приказ, я развернул коня и отправился в свое расположение.
Тут, на небольшом возвышении, уже был спешно разбит мой походный шатер и организованы коновязи для офицерских лошадей. Два томительных, долгих часа мы ждали, вглядываясь в горизонт, и ничего не происходило. Степь словно вымерла.
И только после этого из зажатого стойбища наконец-то медленно, настороженно вышел отряд примерно в сотню всадников. Как потом стало известно, хитрый Азамбек всё же решил оставить полсотни своих самых верных воинов внутри кочевья. Пусть этих сил было и ничтожно мало для обороны, но хотя бы центр стойбища и те богатые шатры, которые он уже мысленно прибрал к рукам, эти нукеры смогли бы временно охранять от мародеров.
Я смотрел на подъезжающих ногайцев и думал: прямо сейчас, в грядущем бою, мы будем безжалостно убивать отцов и братьев тех самых людей, которые остались там, в юртах. Получится ли после такой бойни сохранить хоть какую-то искреннюю лояльность этого народа к новой власти? Большой, кровавый вопрос.
Примерно через два часа томительного ожидания из степи вернулись разъезды, и мне действительно доложили, что один большой конный отряд неприятеля, почему-то разделенный на две части, скрытно накапливается примерно в пяти верстах от наших позиций.
Был ли он теперь способен внезапно, как снег на голову, на нас напасть? Точно нет.
С одной стороны, мы и сами не вели себя беспечно, как зеленые новички: во все стороны на многие версты уже были раскинуты конные дозоры. С другой стороны, мы еще и грамотно перекрыли секретами все мало-мальски наезженные степные шляхи и тропы.
Ну, и с третьей стороны — тут же голая, ровная степь! Если бы многотысячный вражеский отряд даже просто вышел на рысь, подняв тучи пыли, то мы бы его визуально определили более чем за три версты. И тогда, учитывая высокую огневую мощь и мобильность моих полков, мы бы без труда успели перестроиться, развернуть пушки и начать методично, свинцом и картечью, перемалывать врага еще на подходе.
— Азамбек! — подозвал я новоявленного союзника. — Пошли кого-нибудь из своих людей, чтобы они немедленно передали мои личные требования тем умникам, которые сейчас трусливо скрываются за вон теми холмами, — я властно, небрежно махнул рукой в сторону горизонта. — Скажи им так: мои условия просты. Они безоговорочно признают моего сына законным ханом, складывают оружие — и я пальцем не трогаю их семьи и стада. В противном случае, все те ногайцы, которые поднимут на нас саблю и выживут в этой мясорубке, отправятся в кандалах далеко на ледяной восток, на самую окраину нашей бескрайней державы. И будут до конца своих дней гнить в рудниках, вдали от своих вольных кочевий!
Парламентеры Азамбека тотчас сорвались с места и поскакали к холмам.
— Ваше превосходительство! Дозвольте слово! Еще один отряд обнаружили! — хрипло сообщил мне через некоторое время запыхавшийся Глеб.
Он подскакал как раз в тот момент, когда я провожал в подзорную трубу напряженным взглядом трех ногайцев-переговорщиков, превратившихся в точки на горизонте.
— Не тяни собаку за причинное место! Докладывай толком! — резко потребовал я, предчувствуя неладное.
— По всему видать, турки пожаловали, мин херц. Пехота и конница. Более тысячи штыков и сабель будет, — недоуменно, разводя руками, пожал широкими плечами Глеб. — Идут строем от побережья. Зачем они здесь? Разве их паши не понимают, что таким малым числом нас в чистом поле вовек не одолеть?
— А что им еще, скажи на милость, остается делать? — мрачно усмехнулся я, складывая трубу. — В той прибрежной крепостце, из которой они явно выступили, с провиантом совсем беда. Еды там на донышке. А если мы сейчас возьмем и разорим это ногайское стойбище — их последнюю продовольственную базу, то где, спрашивается, эти гордые янычары будут покупать мясо для себя и сено для своих лошадей? Нигде. И тогда им, даже без всякой правильной осады, опухая от голода, придется с позором сдавать нам крепость и ключи. Вот они и вышли в поле. Умирать.
Похоже нам предстоит прямо сейчас вновь показывать Степи, что Лес пришел в эти места и уходить не собирается.

Глава 9

Кубань.
21 марта 1685 года.
Мои парламентеры не вернулись. Точнее, вернулся лишь один из них — его лошадь приволокла окровавленное тело, привязанное к седлу. Гордость и отчаяние перевесили в степняках здравый смысл. Что ж, они сделали свой выбор.
— Трубите сбор, — спокойно, не повышая голоса, приказал я. — Пехотному полку строиться в линии каре поротно, шахматно. Впереди винтовальники.
Степь, еще минуту назад казавшаяся сонной, мгновенно взорвалась грохотом барабанов, криками командиров, топотом копыт. Моя военная машина, отлаженная годами жестокой муштры, приходила в движение.
Турки ударили первыми. У меня даже складывалось впечатление, что тот турецкий отряд перехватил управление и командование. Их тысячный отряд, состоявший из изголодавшихся, отчаявшихся пехотинцев и небольшой горстки сипахов, двинулся на наш левый фланг с обреченной решимостью самоубийц. Им нужна была еда стойбища, и они шли за ней прямо в пасть смерти.
А еще… уже доносили, что муллы в Стамбуле и других городах, как главный рупор пропаганды Османской империи, кричит на всех улицах крупных городов, что главный враг теперь уже не Австрия и не Священная Лига, а мы, русские. Так что турки решили показать, как будут они сражаться и побеждать в вот-вот начинающейся войне? Удачи…
Я наблюдал за их маршем в подзорную трубу с холодным, отстраненным расчетом. Красиво идут. Ровно. Но против линейной тактики и современной артиллерии одной храбрости мало.
— Подпустить на двести шагов, — передал я приказ по цепи.
Можно было уже бить. Штуцерники-винтовальники уже могли стрелять. Но не нужно. Пусть огонь окажется более концентрированным, прицельным.
Когда надсадные крики турецких командиров стали отчетливо слышны, наши винтовки рявкнули в один голос. Степь заволокло густым, сизым дымом от сгоревшего пороха. Свинцовые пули ударили в плотный строй янычар, как невидимая коса в спелую пшеницу. Первые ряды просто сдуло кровавым ураганом.
Как же не хватало пушек! Я взял с собой только пять тачанок. Были у нас и гранатометы, но мало.
Ударила казачья пехота — три шеренги, слитный залп, шаг назад, перезарядка. Сухая, механическая работа смерти. Турецкий отряд дрогнул, смешался, начал огрызаться редкими, неприцельными выстрелами, но их участь была уже предрешена. Они истекали кровью, не в силах даже подойти на дистанцию штыкового удара.
Но главный удар готовился с другой стороны.
— Казакам по коням! — закричал я.
Они теперь нужны не как линейная пехота. Да и признаться, то могли бы лучше сработать. Но в роли кавалеристов я жду от них больше.
— Бах! Бах! — продолжали работать штуцер, расчищая пространство перед нашим построением.
Тут же стали выходить и медленно, по ритмы барабанного боя, стали выходить пять каре по двести солдат и офицеров.
Нагайцы, наверняка посчитав, что перед ними легкая цель, ринулись в атаку. Передовые каре остановились. Прозвучали выстрелы стрелков из винтовок. Уже на расстоянии в пятьсот шагов лавина степных воинов недосчиталась десятков своих бойцов. Одни были сражены пулями, иные упали, не успевая свернуть в сторону от заваливающего коня или вылетающего из седла всадника.
Ногайцы приближались. Но никакого волнения у меня, внимательно следящего за происходящим с вершины небольшого холма не было. Я знал, что произойдет дальше. Мне сверху было видно, как готовится очередной сюрприз для степняков, совершивших преступление против моего родича, против меня. Ибо имя мое и справедливая месть не остановила Исмаил-бея. А ведь он должен был знать, что такое, как убийство тестя, предательство моего Отечества, я не прощу.
Каре остановились. Солдаты ощетинились штыками. Но внутри построений уже было все готово к встрече гостей. Бойцы установили гранатометы. И…
— Бух! Бух! — гулко прозвучали отлеты.
Гранатометы, которые так и назывались, хотя больше внешне стали напоминать минометы из-за увеличенного диаметра ствола-трубы, выплюнули боеприпасы. Эта конструкция позволяла закидывать гранаты до двухсот метров.
— Бах! Бах! — частью в воздухе, но другие уже успели упасть, разрывались боеприпасы, исполненные по принципу шрапнели.
Сразу двадцать гранатометов разрядились и почти сразу же вновь были заряжены.
Каждая граната образовывала целую, пусть и небольшую плешь в толпе наседающих нагайцев. Стреляли уже все каре, как гладкостволами, так и штуцеры бухали, гранатометы. Враг терял критически много людей, но пока не мог сообразить, что уже проиграл.
И вот мелко задрожала земля. Шла в атаку наша конница.
Зрелище было первобытным, завораживающим и страшным. Туча пыли, блеск тысяч сабель, оскаленные морды коней. Они шли в атаку так, как делали это их предки сотни лет назад. Как русская рать на Куликовом поле.
Нагаи дрогнули.
— Готовсь! — разнесся над травой раскатистый бас командира стрелков.
Его подхватили офицеры со всех каре.
Моя тысяча отборных стрелков, они спешили стрелять, убить еще хоть кого. Словно бы сейчас не сражались, а соревновались в том, кому по итогу боя больше достанется трофеев. Ведь кто сделал решающий вклад, тому при дележке и коэффициент в доле от добычи больше.
— Пали!
Пять каре выстрелили почти одновременно. Для ногайцев это выглядело так, словно сама степь вдруг плюнула в них огнем. Залпированная стрельба по скученной кавалерии дала чудовищный эффект.
С небольшого расстояния пули из длинноствольных фузей пробивали лошадей навылет, калеча и всадников. Передний край ногайской лавы споткнулся, захлебнулся в визге раненых животных и хрусте ломающихся костей. Задние ряды на полном скаку налетали на падающих передних, образуя кровавую, барахтающуюся кучу-малу.
Вот тут и настал момент истины для атамана Акулова.
Пятнадцать тысяч казаков не стали ждать удара стоя на месте. Они рванули навстречу. Перед самой сшибкой над степью прокатился сухой треск тысяч пистолетных выстрелов — донцы в упор разрядили свое оружие в лица ногайцам, а затем две огромные конные массы с оглушительным лязгом сшиблись в рукопашной.
Началась страшная, вязкая рубка. Лошади вставали на дыбы, рвали друг друга зубами, люди рубились остервенело, молча, лишь хрипя от натуги. В этом хаосе я с удовлетворением отметил крошечный, но яростный отряд Азамбека. Его полторы сотни нукеров бились в самой гуще, отчаянно и жестоко убивая своих бывших соплеменников. Азамбек понимал: если мы проиграем, с него живого снимут кожу. Сегодня он покупал себе место в будущей элите кровью своих братьев.
Увидел я в деле и Гору. Он, поигрывая огромным, пудовым бердышом, переделанным специально под его медвежью хватку, уже подрубил ноги не одному коню, отрубил конечность не одному ногаю. Гора, что называется, «отводил душу».
Битва длилась не больше получаса.
Ногайцы, лишенные фактора внезапности, расстрелянные на подходе, оказались зажаты в тиски подавляющим численным превосходством свежих, отлично вооруженных казаков. Они бы побежали, но куда? Мы окружили степняков, лишили их маневра.
Турки к этому времени были уже полностью уничтожены — их немногочисленные выжившие, побросав мушкеты, стояли на коленях в пыли, ожидая плена. Ну и степняки последовали примеру «старших товарищей». Милости просили. Сибирь большая, она стерпит. А лучше бы завезти их вовсе куда в Америку… Жаль, что пока это не по силам.
Сражение было выиграно. Я смотрел на усеянную телами людей и лошадей степь, вдыхал едкий запах пороха и крови, и не чувствовал ни радости, ни упоения боем. Это была лишь холодная, жестокая математика войны. «Реалполитик» в действии. Я наглядно показал и Дону, и Степи, что бывает с теми, кто решает играть против России.
— Азамбек, — обратился я к сотнику, которого тут же назначил своим представителем и переговорщиком с нагайцами. — Мою волю до других донеси. И передай, что если кто оскорбит тебя, уж не говоря о том, что пытать станет, то ввырежу все стойбище.
Почему-то, наверное, что это было логическим последствием, я считал, что остальные ногайцы придут ко мне с повинной. Жаль только, что среди тел был найден труп Исмаил-бея. Хотелось мне с ним поговорить по душам.
* * *
Псков.
23 марта 1685 год.
Тяжелые дубовые своды в бывшем доме псковского воеводы давили на плечи. В камине, с шипением выплевывая искры, догорали сырые дрова, но просторная палата все равно казалась промозглой. Однако холод, витавший в воздухе, был скорее политическим, нежели природным.
— Господин Таннер, во имя всего святого, зачем вы служите этим варварам, этим схизматикам? — с искренним, почти болезненным недоумением спросил главнокомандующий шведскими войсками, генерал-фельдмаршал Рутгер фон Ашенберг. Он тяжело оперся о столешницу, вглядываясь в лицо русского посланника. — Ведь вы же, как и мы, истинный лютеранин!
Бернард Таннер изящным, неспешным жестом поправил кружевные манжеты и откинулся на спинку резного кресла. На его лице расцвела та самая знаменитая, обезоруживающая улыбка, от которой у многих европейских министров начинал нервно дергаться глаз. Многие в Священной Римской империи знали, что эта улыбка ничего хорошего для переговорщиков не сулила.
— Любезный фельдмаршал… — мягко, словно обращаясь к неразумному ребенку, сказал Таннер. — Неужели гром пушек под Лютценом навсегда оглушил Европу, и вы забыли, что некогда был подписан Вестфальский мир? Смею вас заверить, по моему скромному мнению, вопрос религии в делах государств с тех пор был окончательно и бесповоротно снят. Бог нынче обитает в церквях, а за столами переговоров правят бал лишь национальные интересы конкретных наций и амбиции великих монархов. Вот что действительно важно.
Он снова улыбнулся — широко, открыто. Переговоры шли трудно, вязко, словно телега ехала по весенней распутице, но только не для Бернарда Таннера. Преисполненный жгучим желанием показать себя перед русским царем во всей красе, он довел свою дипломатическую эквилибристику до абсолютного, пугающего совершенства.
Таннер был неизменно вежлив, участлив и улыбчив. Со стороны казалось, что тот ментальный яд, который он капля за каплей вливал в уши шведского командования, был вовсе не ядом, а изысканным лекарством. Он преподносил свои убийственные аргументы так искусно, что загнанным в угол шведам начинало казаться: принять условия Таннера — это словно получить манну небесную и долгожданное избавление.
— Я не могу не признать, господин Таннер, что ваша казуистика меня изрядно утомила, — сухо процедил фон Ашенберг, потирая переносицу.
Сидевший по левую руку от фельдмаршала другой военачальник Рудольф Горн и вовсе шумно, с демонстративным раздражением отодвинул стул.
— Мои раны ноют от здешней сырости, а от ваших речей, сударь, у меня начинается мигрень, — желчно бросил Горн, картинно хватаясь за бок, где якобы болели сломанные ребра. — С вашего позволения, командующий, я покину этот бесполезный фарс.
Горн, прихрамывая и опираясь на трость, тяжело покинул палату, сопровождаемый стуком собственных каблуков. Таннер проводил его спину равнодушным взглядом, хотя внутренне ликовал. То, что этот немощный, напыщенный индюк убрался восвояси, было только на руку. Таннер прекрасно видел: травмы Горна были по большей части надуманными, трусливым предлогом сбежать от ответственности.
Бернард виртуозно читал людей. Он понимал: если со старым служакой Рутгер фон Ашенберг еще можно было вести конструктивный торг — фельдмаршал был солдатом до мозга костей, хотел выслужиться перед Стокгольмом, но при этом страдал роковой недооценкой новой, возрожденной России, — то генерал Горн был человеком совершенно иной породы.
Горн был классическим самодуром. Он упивался своей неограниченной властью в оккупированном городе, но как только сталкивался с людьми, которых не мог приказать выпороть или повесить, мгновенно терялся. В такие моменты спесь слетала с него, обнажая гадкую, скользкую натуру полураба, готового лебезить перед силой. Без него дышать в переговорной стало определенно легче.
— Ну вы же сами, как военный человек, прекрасно понимаете, Бернард… — голос фон Ашенберга внезапно потерял генеральский металл и прозвучал почти просительно. Он перешел на доверительный тон. — Условия, которые выдвигает Россия и которые только что озвучили вы… Они нереальны. Сумасшествие! Ну как же мы можем вечно сидеть взаперти здесь, за стенами Пскова? Я бы не хотел вам об этом говорить, как врагу, но вижу перед собой человека неглупого. Вы же всё знаете. Нам попросту не хватит той провизии, которая осталась в городе. Костлявая рука голода уже скребется в наши казармы.
Бернард знал. Дьявол побери, он знал это лучше кого бы то ни было!
Перед его мысленным взором тут же вспыхнула картина недельной давности. Ночь, разорванная багровым пламенем. Он лично видел с холма, как страшно, как кинематографично красиво и безжалостно горели гигантские провиантские склады прямо внутри неприступной Псковской крепости.
Тайным подземным ходом или дьявольским обманом, но ночные тени царевых диверсантов проникли внутрь. Они действовали беззвучно, как призраки: вырезали сонную охрану амбаров, вскрыли засовы, а затем…
Затем небеса над Псковом окрасились в цвет крови. Вспыхнуло всё и сразу. Внутри крепостных стен тогда стоял такой невыносимый смрад от горящего, тлеющего зерна и прогорклого сала, что сотни шведских солдат просто не проснулись в своих казармах, получив жесточайшее отравление угарным газом. Смерть пришла к ним с воздухом. Больничные бараки и лазареты до сих пор были забиты кашляющими кровью, задыхающимися людьми.
Так что продовольствия в Пскове действительно больше не было. Гордый шведский лев оказался заперт в каменной клетке без куска мяса.
— Печальные известия, ваше высокопревосходительство… — Таннер сочувственно цокнул языком, ни единым мускулом не выдав своей причастности. — Но ведь мы дипломаты. А значит, я могу поспособствовать. И некоторой… политической хитростью, в обход прямых приказов, организовать вам это продовольствие. Хоть немного, но дать вашим людям шанс выжить.
— Я бы хотел поговорить об этом подробнее, господин Таннер, — мгновенно подобрался Рутгер фон Ашенберг. В его запавших глазах сверкнул огонек надежды. Старый лис заглотил наживку.
Таннер вновь включил свою магическую улыбку. Сейчас, в полумраке свечей, могло показаться, что он действительно играет за шведов. Каждой своей ужимкой, каждым полунамеком, наклоном головы Бернард давал фельдмаршалу понять: «Я ваш тайный друг. Соглашайтесь на мои условия, ибо если мы не договоримся, русские варвары сотрут вас в порошок».
О том, что конкретно сделают русские, Таннер благоразумно умалчивал, нагнетая туман неопределенности. Это был один из излюбленных приемов опытного манипулятора. Великая международная политика была для него лишь сценой, а он играл на ней главную роль.
— План изящен в своей простоте, — Таннер манерно, двумя пальцами взял тяжелый серебряный кубок с вином, поднес к губам и сделал крошечный глоток, смакуя момент. — Я предлагаю вам обменять пленных рижан на псковичей. Я возьму на себя смелость убедить в этом русское командование… Если, конечно, правильно им всё преподнесу. Вы же не смеете сомневаться в моих талантах убеждения, фельдмаршал?
Рутгер фон Ашенберг нахмурил густые, седые брови. Его солдатский ум отчаянно пытался найти логику в этих словах.
— И…? — швед растерянно моргнул. — Простите, Бернард, но я не уловил сути вашего замысла. Как именно обмен гражданского населения поможет моему запертому гарнизону заиметь больше муки и мяса? Вы предлагаете мне есть псковичей?
Таннер тихо, бархатисто рассмеялся, отставляя кубок в сторону. Золотое кольцо на его пальце блеснуло в свете огня.
— Ну как же, ваше высокопревосходительство! Мыслите шире, — посланник подался вперед, переходя на заговорщицкий полушепот. — Изголодавшиеся, напуганные псковичи будут массово уходить из города. И поверьте, они попытаются унести с собой всё, что прятали в подвалах: фамильное серебро, золото, драгоценности. Любые ценности. Вы, как оккупационная власть, имеете полное право провести… тщательный таможенный досмотр на выходе. А русские, в свою очередь, пришлют сюда сытых, обеспеченных рижан с обозами… Вы избавляетесь от лишних ртов в городе, пополняете свою военную казну конфискованным золотом псковичей, а на это золото покупаете провиант у контрабандистов или тех же рижан. Чистая арифметика, фельдмаршал.
— Контрабандисты?
— Я организую, — усмехнулся русский дипломат.
Рутгер фон Ашенберг замер, пораженный циничностью и безупречной, дьявольской логикой этого предложения. Капкан Таннера только что захлопнулся.
Фельдмаршал, ослепленный внезапной перспективой пополнить войсковую казну, но главное — найти продовольствие, заглотил наживку целиком. Он, как истинный вояка, привыкший мыслить категориями пушек и редутов, даже не подозревал о глубине экономической ловушки, в которую его только что загнал Таннер.
Шведский главнокомандующий не знал, что в Риге прямо сейчас амбары ломились от зерна. Причем зерна русского, скупленного Швецией еще по осени в колоссальных масштабах. Словно бы Стокгольм уже тогда, задолго до первых выстрелов, принял окончательное решение о начале этой войны и решил заранее набить желудки своим солдатам и жителям Прибалтики.
Но парадокс заключался в том, что огромной армии князя Григория Григорьевича Ромодановского, чьи шатры белели буквально в двух верстах от Пскова, это рижское зерно было даром не нужно — русские обозы работали исправно.
Более того, России жизненно необходимо было куда-то сбыть эти излишки продовольствия. Надеяться на то, что с открытием навигации в заблокированные порты прорвутся английские или голландские купцы, было глупо. А оставить горы зерна гнить или выбросить его на внутренний рынок означало неминуемо обрушить цены внутри собственного государства.
Избавляться от хлеба нужно было срочно. И избавляться с максимальной выгодой: не просто дать врагу проесть его, а выжать из этого звонкую монету и спасти своих людей. Много золота… Ведь контрабанда, да еще и в условиях войны удорожает хлеб в двое… чего мелочиться — втрое.
Псковичи должны были покинуть осажденный город не с пустыми руками, а шведы — заплатить за каждый кусок хлеба золотом, конфискованным у тех же псковичей. Дьявольская, идеальная рециркуляция капитала, придуманная в тиши московских кабинетов. Ну и главное, что Рига избавлялась сразу же от нежелательных элементов.
А потом… ведь никто же Псков не собирался отставлять шведам… Впрочем, будут те, кто останется работать на Россию, нежелательные, опасные, прошведские силы, пусть и уезжают. Им откроют дорогу. Но уходить уже будут голыми.
К исходу первого дня принципиальная договоренность была достигнута. Вечером из Пскова неприметной тенью выскользнул гонец к князю Ромодановскому с инструкциями запустить первый этап перемирия.
Но на следующий день атмосфера в доме воеводы изменилась до неузнаваемости.
Если накануне Бернард Таннер играл роль участливого друга, то сегодня он сменил маску. Русский дипломат вошел в палату холодным, отстраненным и твердым, как тот самый лед на Чудском озере. Его вежливость стала режущей, слова — рублеными. Он выбрал тактику полного, бескомпромиссного диктата.
Шведы, предчувствуя, что кольцо сжимается, отчаянно торговались. Они пытались выбить для себя хотя бы коридоры снабжения. Их гарнизоны в Дерпте и Ревеле оказались практически в полной изоляции. Да, провизии там пока хватало, но катастрофически таяли другие ресурсы: порох, свинец и, главное, люди, способные держать мушкет. Оказывается, что взрываются склады и там.
Псков же, наоборот, превращался в гигантскую перенаселенную ловушку, где вскоре, помимо шведских солдат, окажутся еще и тысячи депортированных из Риги горожан.
— Это категорически невозможно, господа, — ледяным тоном оборвал Таннер очередную пространную тираду Горна о «правах победителей».
На любые мольбы, аргументы или угрозы шведов Таннер теперь отвечал одним коротким, непробиваемым «Нет».
А чтобы подкрепить свои слова весомым аргументом, в полдень Таннер демонстративно прервал переговоры и отбыл в расположение русских войск. И ровно через час земля под Псковом содрогнулась.
Батареи Ромодановского начали артиллерийскую бомбардировку такой неистовой, апокалиптической силы, что у шведов, укрывшихся в подвалах, от грохота пошла кровь из ушей. Ядра крушили каменные зубцы, проламывали крыши, сея панику и смерть. Этот огневой шторм заставил шведское командование поверить, что русский царь готов стереть Псков с лица земли вместе с ними.
Шведы в панике умоляли о возобновлении переговоров. Они не знали главной военной тайны: у Ромодановского банально заканчивались тяжелые осадные боеприпасы. Пороха и ядер хватило бы максимум еще на два таких показательных обстрела. Полевая артиллерия не могла пробить мощные псковские стены, а тащить тяжелые мортиры по глубокому снегу и начинающейся весенней распутице было сущим адом. Грозные русские пушки, способные вскрыть Псков как орех, стояли застрявшими в грязи в десятках верст от города и ждали, пока подсохнут тракты. Таннер блефовал с размахом заправского картежника, играя на нервах противника.
И шведы сломались.
— Хорошо… — голос фельдмаршала фон Ашенберга дрожал, когда переговоры возобновились вечером. Лицо его было серым от усталости и пороховой гари. — Перемирие на два месяца. С возможностью продления. Ни один шведский боевой корабль не выйдет из портов… Мы принимаем ваши условия обмена. Пусть русские уходят. Мы будем ждать здесь жителей Риги.
Таннер не дал ему договорить, жестко перебив маршала: — Соглашение вступает в силу ровно в тот момент, когда последний русский человек с пожитками покинет город. Осада Пскова сниматься не будет. Русские войска останутся на своих позициях. Но артиллерийские обстрелы прекратятся.
Рутгер фон Ашенберг молча прикрыл глаза. Старый солдат прекрасно понимал, что прямо сейчас подписывается под таким унизительным перемирием, за которое король Карл XI, если бы узнал все детали, приказал бы оторвать ему голову. Но монарх сам наделил фельдмаршала широкими полномочиями, и теперь всё, что говорил здесь, в этой стылой комнате, фон Ашенберг — считалось сказанным голосом шведского короля. Капкан захлопнулся намертво.
* * *
Русский дипломат, пусть пока еще и носивший немецкое имя Бернард Таннер, покидал русский город Псков с необычайно легким сердцем. Блестящая партия была разыграна по нотам. Он сделал всё, о чем просил его царь, и даже немного больше.
Но почивать на лаврах было некогда. Его путь лежал на запад — в Варшаву.
Перед самым его отбытием из ставки Ромодановского пришла депеша из Москвы: официальное приглашение посетить коронацию нового польского короля. Делегация именитых московских бояр должна была торжественно выехать из столицы лишь через неделю, утопая в роскоши и медлительности.
Но у Таннера были свои, тайные, теневые задачи. Ему следовало оказаться в Речи Посполитой задолго до официальных торжеств в честь Фридриха Августа II, курфюрста саксонского, который вот-вот должен был примерить польскую корону как Август II Сильный.
Глядя на проносящиеся за окном кареты высокие ели, Таннер хищно улыбался. Международная ситуация складывалась просто идеально. На шахматной доске Европы появлялась новая, амбициозная фигура, с которой можно было заключить крайне выгодный для России союз.
Новому польскому королю, чужаку на варшавском троне, жизненно необходимо было показать гонористой шляхте свою силу. К тому же, Август был молод, невероятно тщеславен, горяч и пока еще слишком неопытен, чтобы рационально оценивать внешнеполитические риски.
Таннер знал, за какую ниточку дернуть. Если в приватной беседе, под хорошее рейнское вино, вкрадчиво пообещать молодому Августу помощь в возвращении богатейшей шведской Померании… О, тогда поляки и саксонцы, ослепленные жаждой наживы и славы, сами соберут свои последние силы и радостно ввяжутся в бессмысленную, изматывающую войну со шведским львом.
А Россия, тем временем, получит столь необходимую ей передышку. И Бернард Таннер был именно тем человеком, который должен был вложить этот отравленный клинок в руку польского короля.

Глава 10

Тюмрюк. Кубань.
5 апреля 1685 год.
Когда я только вел свои полки в эти выжженные солнцем ногайские степи, у меня был жесткий, прагматичный расчет. И теперь он оправдывался в полной мере. Ситуацию с Ногайской Ордой нужно было ломать через колено, принуждая их склониться в сторону России. Пусть не в полном составе — среди степняков хватало тех, кто уже по уши замазал себя в кровавых непотребствах, набегах и откровенных злодеяниях, — но основная масса должна была вернуться под высокую руку русского царя. Без вариантов.
Поэтому нам пришлось на некоторое время встать здесь твердым лагерем. Дни сливались в бесконечную череду: я принимал пестрые делегации из разрозненных кочевий, выслушивал льстивые речи, принимал дары и тут же, не меняясь в лице, отдавал жесткие приказы драгунам на жесточайшее подавление любого вооруженного инакомыслия.
— Как тебе, атаман, эти места? — спросил я Акулова.
Мы стояли на высоком яру, подставив лица ветру. Внизу, сверкая под ослепительным солнцем, несла свои стремительные, мутноватые воды Кубань. Вокруг, до самого горизонта, раскинулась первозданная, дикая природа — ковыльное море, волнующееся под порывами ветра.
— Благодать, Егор Иванович, — глухо ответил казак, поглаживая эфес шашки и щурясь на противоположный берег. — Земля тучная, вольная.
— Вот и закладывайте здесь станицы, — бросил я будничным тоном, не отрывая взгляда от горизонта.
Атаман резко повернул ко мне голову, в его глазах мелькнуло искреннее удивление. Рубака и воин, он мыслил категориями набегов и стычек, у него пока не хватало стратегического кругозора, чтобы осознать саму суть государственной экспансии. Экспансии условного «леса» на дикую «степь».
А ведь математика выживания была проста: если мы прямо сейчас не вобьем здесь железные сваи, не создадим железобетонную точку опоры для Российской державы, то всё будет зря. Сегодня мы пролили кровь и усмирили бунт, но завтра эту землю придется завоевывать опять. А потом послезавтра.
Я не имел ни малейшего желания оставлять своим потомкам державу, которая будет вечно кровоточить и бурлить на своих южных окраинах. Да, я прекрасно понимал, что границы империи — это всегда живой, неспокойный нерв. Вопрос заключался лишь в том, где именно этот нерв будет пролегать. И в том, что критически необходимо для будущего России.
Возможно, я заглядывал слишком далеко. На века вперед. Но я точно знал: там, за горами, нужна нефть. Поэтому Баку обязан стать русским городом. И для этого политику на всем Северном Кавказе нужно было выстраивать грамотно, без сантиментов, с мощным заделом на будущее.
Здесь я опирался на горький опыт своего грядущего времени. Допустить затяжные, изматывающие партизанские войны в горах и предгорьях означало сжечь в этой топке колоссальные людские и финансовые ресурсы. Поэтому стратегия вырисовывалась циничная, но эффективная: нужно было найти среди горцев один сильный, авторитетный клан.
С одной стороны — щедро купить его верхушку, засыпав золотом и привилегиями, а с другой — привязать к России настолько крепко, повязав кровью и общими интересами, чтобы они уже никуда не делись и сами держали в узде соседей.
Именно сейчас, пока железо было горячо, открывалось уникальное окно возможностей для быстрого усмирения и взятия под полный контроль Северного Кавказа, с последующим мощным замахом на Закавказье. В этом регионе не должно быть никаких серьезных шпионских игр со стороны Британии. Никакой «Большой игры». Османов отсюда придется выдавливать с кровью, планомерно и безжалостно их ослабляя, ибо мы уже вступили в стадию экзистенциальной, смертельной войны с Блистательной Портой. Избежать этого столкновения Россия просто не могла. И я, как человек, знающий историю не по учебникам, а по факту, осознавал это с кристальной ясностью.
— Акулов, тебе доверить можно переговоры? — спросил я.
— Мне? — спросил казак выплевывая кусок шашлыка.
Между прочим, вкуснейшего шашлыка, который я лично готовил на поляне с видом на Кубань.
— Да, атаман. Ну нет у меня времени. Нужно многое еще решить. Потому тебя попрошу. Черкесы… Нужно с ними договориться, где кто станет смотреть на Кубанью и за Северным Кавказом. Где казаки, где они, — сказал я.
Да, есть еще одна опора. Черкесы без того, что им некуда больше бежать, турок-то мы вышибли из региона, станут лояльными. Они и без того уже готовы к сотрудничеству.
Но поехать на переговоры с черкесами — это потерять не менее месяца своего времени. Да и зачем, если вопрос скорее в системе взаимоотношений казаков и черкесов. Ногайцев нынче никто не спрашивает.
* * *
Едва минуло две недели со дня сражения, как я уже располагался в захваченной османской крепости Темрюк, размышляя над весьма нетривиальным вопросом: как бы ее переименовать? Прежнее, татарско-турецкое название категорически не подходило для нового, грозного русского форпоста. Ну не Темрюк же называть.
Взять эту твердыню, к моему удивлению, не составило почти никакого труда. Секрет оказался прост: османские командиры совершили фатальную глупость. Некому было защищать крепость. Так что когда мы подошли и потребовали сдачи, с тем, что остатки гарнизона отправим в Анапу, турки согласились.
Именно отсюда на помощь восставшим ногайцам ушел сводный отряд, собранный со всех турецких укреплений восточного побережья Азовского моря. Даже из Анапы турки умудрились прислать две сотни аскеров.
Они шли в степь не столько воевать с нами, сколько поддержать ногайцев политически, ну и провернуть выгодный гешефт — обменять у кочевников старое оружие на продовольствие, с которым у турецких гарнизонов наметились серьезные проблемы.
Ибо Черное море отныне было далеко не факт, что турецким. Раньше османский флот считал эти воды своим внутренним озером, свирепствовал здесь безнаказанно, диктовал условия и чуть ли не под корень разрушил морскую торговлю Крыма. Но времена изменились.
Теперь по волнам хищно рыскал наш линейный корабль в сопровождении трех тяжелых фрегатов. Справиться с такой ударной группой мог либо полноценный османский флот, выведенный из Босфора, либо очень сильная, специально собранная эскадра.
Так что расклад сил поменялся зеркально: раньше турки клевали нас, теперь мы рвали на куски их коммуникации. Чтобы просто обеспечить ту же Анапу продовольствием и провести банальную ротацию истощенного гарнизона, османам — а они, по моим агентурным донесениям, так этого и не сделали — пришлось бы снаряжать целую морскую экспедицию под охраной десятка боевых кораблей. Иначе наши фрегаты пустили бы их неповоротливые грузовые барки на дно.
И вот теперь, находясь в сердце Темрюка, в единственном относительно высоком каменном доме, я принимал новую ногайскую элиту.
Я находился в просторной мансарде, чьи узкие окна смотрели прямо на воды Керченского пролива. В комнате стояла звенящая, тяжелая тишина.
Я стоял у окна, заложив руки за спину, слушая, как в помещение, мягко шурша халатами и позвякивая оружием, входят приглашенные мурзы и беи. Я намеренно, более чем сознательно, не оборачивался.
Демонстрировал им свою спину. Это была выверенная толика ледяного неуважения. Я знал их. Не могу сказать про всех, но многие из тех, кто сейчас нервно переминался с ноги на ногу у меня за спиной, были по локоть замараны в том, что я называл бунтом против истинной, природной, данной от Бога власти. И сейчас они ждали моего слова, как удара топора.
Степные владыки сидели за длинным, наскоро сколоченным дубовым столом. Сидели на жестких деревянных лавках, тесно прижавшись друг к другу. Для этих гордых сынов вольного ветра, привыкших возлежать на шелковых коврах и парчовых подушках, подобная рассадка была не просто физически непривычной — это был еще один, тонко просчитанный мной элемент абсолютного унижения.
Они молчали. Девять наместников — именно так, на европейский манер, отныне будет называться утверждаемая мной должность администратора каждой отдельной ногайской орды. Девять пар темных, непроницаемых глаз тяжело прожигали мою спину, пока я продолжал вглядываться в свинцовые волны Керченского пролива, ожидая моего слова, как приговора.
— Все ли сформировали силы правопорядка? — бросил я в окно ровным, лишенным эмоций голосом.
Толмач, стоявший у дверей, тут же торопливо забубнил, переводя мои слова на гортанный ногайский. За спиной послышался приглушенный шелест халатов — степняки быстро, одними взглядами и едва заметными кивками, посовещались между собой.
— Все, отец хана, — с тщательно скрываемой покорностью ответил Азамбек, старший из присутствующих мурз.
— Условия мои вы знаете, — я по-прежнему не оборачивался, голос мой звучал как лязг железа по камню. — Вслед за силами правопорядка я потребую от вас выставить под мои знамена не менее пяти тысяч конных воинов. Исполнить неукоснительно.
Я сделал паузу, позволяя толмачу донести смысл, и нанес последний, самый болезненный удар:
— Но главное не это. Ваши старшие сыновья и ваши дочери немедленно отправятся на долгое обучение в Москву. Жить будут при моем дворе. А когда придет время, они вернутся сюда и станут заменять вас на ваших постах.
За спиной повисла такая тяжелая тишина, что, казалось, ее можно резать саблей. Они всё поняли. «Обучение» было изящным синонимом слова «аманат». Я забирал их детей в почетные заложники. Посмеют бунтовать — лишатся наследников. Но и еще для того, чтобы мы воспитали новую элиту у ногайцев. Эти вернутся в свои стойбища, но будут накачены пропагандой и верой в благостность союза с Россией.
Я так и не повернулся. Я стоял спиной к этим опасным, пропитанным кровью и степным коварством людям.
В принципе, вся эта встреча затевалась исключительно ради одного-единственного психологического эффекта: чтобы они приехали сюда, в захваченный нами практически с ходу турецкий Темрюк, и воочию увидели несокрушимую мощь русской армии.
Увидели ряды закованных в кирасы драгун, жерла пушек, которые нам достались от бывших хозяев, и корабли на рейде. Пять галер и один шлюп призом стали.
Чтобы до них, наконец, дошло: против нас у них нет ни единого шанса. Что турки, которых они веками считали незыблемым оплотом и могучим противовесом любой российской экспансии, с треском провалили свою задачу и теперь терпят на их глазах одно унизительное поражение за другим.
Спустя минуту я, так и не сказав больше ни слова, молча развернулся и вышел из мансарды. Чеканя шаг по скрипучим половицам, я предоставил своим дьякам и толмачам возможность закончить это суровое совещание и зафиксировать на бумаге все условия капитуляции. Это было критически важно: любой политический договор, любой компромисс или угроза в этих краях отныне должны были скрепляться не только кровью, но и чернилами, подписями и сургучными печатями.
Я спускался по крутой каменной лестнице с невыносимо тяжелым сердцем.
Если быть до конца честным с самим собой, я не поворачивался и не смотрел в глаза этим мурзам в том числе и по одной простой, но страшной причине. Меня терзали внутренние демоны. Пожалуй, впервые в этой жизни я осознал, что, возможно, совершил не просто жестокость, а запредельное, библейское преступление.
Семьи всех беев, которые активно поддержали Исмаил-бея в недавнем кровавом бунте против России. Семьи всех воинов, ушедших за своим мятежным предводителем в набег на наши станицы…
Все они были вырезаны под ноль.
Женщины, старики, подростки. Жестоко? Несомненно. Бесчеловечно? Да. Но тогда, в разгар мятежа, когда на кону стояло выживание империи на этих рубежах, я сам отдавал эти страшные приказы драгунам и казакам, не дрогнув ни единым мускулом на лице.
И вот теперь, когда я железом и кровью усмирил ногайцев, когда я безжалостно вышиб из них самый стержень сопротивления, лишив возможности переродиться из дикого народа в единую, сплоченную нацию… Когда я буквально выбил почву у них из-под ног, чтобы они больше никогда не стояли так прочно на этой грешной земле… Вот сейчас меня, словно свора голодных псов, начали рвать на части сомнения и мрачные мысли.
Таков уж я человек. Принимая страшные, судьбоносные решения в пылу борьбы, я действую как ледяная машина. Не сомневаюсь ни на секунду. И даже сейчас, оглядываясь назад, холодным рассудком я понимаю: эти кровавые меры были единственно правильными. Они целиком и полностью отвечали жестокому духу этого времени.
Возможно, моя резня была даже меньшим злом по сравнению с тем апокалипсисом, который неминуемо разразился бы в степи, прояви я хоть каплю непонятного и презираемого этими людьми милосердия. В конце концов, я действовал в логике их собственных восточных традиций: когда к власти приходит новый хан или султан у тех же османов, первым делом он вырезает всех своих конкурентов под корень, не жалея ни младенцев в колыбели, ни беременных жен. Я говорил с ними на единственном языке, который они уважали — на языке тотального, парализующего ужаса.
А еще и другие степные народы увидят и все поймут. Ногайцы обманули нас, они получили жестокий урок. Решаться другие на подобное? Да, могут, если политика России будет полна ошибок. Но трижды подумают, вспоминая нынешний эпизод.
И все же… на душе скребли кошки, оставляя глубокие, кровоточащие борозды.
К тому же, мой холодный аналитический ум прекрасно понимал еще одну неприглядную истину. Те девять человек, которых я только что оставил в мансарде, те, на кого я пытался сделать ставку… По сути своей, они были безродными выскочками. Да, сейчас они вроде бы как уважаемые наместники ногайских орд, наделенные моей властью. Но без подпорки в виде русских штыков удержать в повиновении вольнолюбивых и мстительных ногаев они не смогут и месяца.
Вернее, не так. Смогут, но лишь первое время. Ровно до тех пор, пока над степью будет висеть леденящий душу отголосок той кровавой бойни, которую я здесь учинил. Пока в мозгах этих кочевников будет намертво вбито понимание: если здесь упадет хоть один волос с головы русского солдата, я вернусь и выкошу целую орду вместе с их стадами, кибитками, детьми и стариками.
А тех, кого не убьет сабля, ждала другая, не менее страшная участь — та, что вершилась прямо сейчас, на моих глазах. Огромные толпы выживших, покоренных людей десятками тысяч сгонялись в колонны и отправлялись в бесконечный, гибельный путь далеко на Восток, за Каменный Пояс. В Сибирь.
И отправлялись они туда отнюдь не кочевать по новым степям. Они поступали в прямое, жесткое подчинение сибирским воеводам. Каждая выжившая ногайская женщина становилась женой, а точнее, бесправной наложницей-работницей для русского казака или стрельца-поселенца, чтобы рожать ему детей и растворять свою кровь в русском генофонде.
Малолетних сирот насильно усыновляли и крестили в православных монастырях. Ну а те немногочисленные мужчины, что уцелели и отправились в ссылку вместе с семьями, или крепкие подростки, которые завтра уже могли поднять оружие — становились бесплатным пополнением для регулярных гарнизонных войск, железной рукой проводящих русскую политику в дикой сибирской тайге.
Империя переваривала своих врагов, не оставляя от них даже памяти. И я был тем, кто крутил ручку этой чудовищной мясорубки.
— Ну что скажешь, Александр Данилович? — спросил я, щурясь от яркого солнца.
Мы вышли из приземистого, сложенного из грубого ракушечника комендантского дома и неспешным шагом направились вдоль крепостной стены, чтобы лично проинспектировать захваченные у турок склады и амбары Темрюка.
Меншиков, одетый не по погоде щеголевато, шел рядом, деловито похлопывая себя по бедру щедро расшитыми перчатками. Его цепкий, быстрый взгляд уже успел оценить всё имущество в крепости до последнего ржавого гвоздя.
— Всё по чести, мин херц, — Меншиков перешел на доверительный шепот, ловко подстраиваясь под мой шаг. — Суммарно, если всё это добро пустить с молотка, то выходит плюс-минус по пятнадцать тысяч полновесных рублев с каждой из девяти орд. Ну, а с той ордой, которую мы под корень разгромили да почитай что стёрли с лица земли, — с ней все сорок тысяч чистыми трофеями вышло.
Молодой Алексашка довольно оскалился, в уме уже пересчитывая барыши.
— Значит, можно смело говорить, что все сто девяносто тысяч мы взяли ясаком с ногайцев, — подытожил я, не глядя на него.
Меншиков аж споткнулся на ровном месте.
— Никак нет, мин херц! — он округлил глаза, изображая искреннее возмущение. — Ты, Егор Иванович, видать, на южном солнце считать разучился. А еще наставничаешь, да меня, сироту, арихметике учишь… Сто семьдесят пять тыщ выходит! Откуда сто девяносто-то⁈
— Так я увеличиваю итоговую цифру ровно на ту сумму, которую ты, паршивец, уже попытался себе в карман сунуть в обход казны, — усмехнулся я, наконец посмотрев на него.
Алексашка ничуть не смутился, лишь хитро блеснул глазами и пожал плечами — мол, не пойман, не вор, а попытка не пытка.
Ногайские племена действительно были обложены мной колоссальным налогом. Контрибуцией за мятеж. Нет, я не стал требовать с них невыполнимого — собирать каждый год по пятнадцать тысяч серебром с каждой орды было бы безумием. Хотя мой внутренний казначей подсказывал, что если выжать степняков досуха, пустив по миру их семьи, то они бы наскребли и такую астрономическую сумму. Но мне не нужны были мертвые должники или новый бунт отчаяния.
Поэтому каждая орда была обязана выплачивать в казну от трех до семи тысяч рублей ежегодно — в строгой зависимости от количества людей в кочевьях. Но серебро было лишь вершиной айсберга. Главное условие крылось в другом: дважды в год они обязаны были поставлять мне огромные, тяжело груженные караваны овечьей шерсти.
Идея о том, чтобы поставить несколько мощных суконных и текстильных мануфактур где-нибудь в районе Самары или даже Астрахани, поближе к сырью, уже была детально озвучена мной на предпоследнем закрытом собрании Торгово-промышленной компании.
Я знал, что нынешний её руководитель, человек хваткий и преданный, уже отправил своих людей на разведку. Что особенно радовало — он пришел в компанию не один, а привел с собой команду весьма прозорливых и агрессивных приказчиков, которые сейчас активно прощупывали почву у калмыков и башкир.
Эти бескрайние степные племена уже, пусть пока и номинально, но признали верховенство России и подданство молодого царя Петра Алексеевича. И было бы преступной, непростительной глупостью не воспользоваться тем колоссальным ресурсом, который они могли дать Империи.
А ресурс этот — просто чудовищные, неисчерпаемые объемы шерсти. Причем, если моим приказчикам удастся наладить бесперебойные поставки в товарных объемах еще и тончайшего пуха с так называемых оренбургских коз, то производимыми шалями и платками мы способны не просто поразить чванливую Европу. Мы разорвем их рынок. Да, возможно, этот текстильный бизнес на первых порах не сможет тягаться с нашим традиционным золотым дном — экспортом сибирской пушнины, где Россия еще долго будет диктовать цены всему миру. Но эта статья дохода, как для Компании, так и для государственного бюджета в целом, способна стать фундаментальной.
Мне не нужно было повторять кровавых ошибок Запада. Нам не грозило то, что прямо сейчас происходило в Англии, где страшная поговорка «овцы съели людей» стала жуткой реальностью. Там местным лордам и набирающим силу промышленникам стало выгоднее сгонять собственных крестьян с земли, обрекая их на голодную смерть или виселицу за бродяжничество, лишь бы устроить на их полях бескрайние пастбища для овец и гнать шерсть на ткацкие станки.
Нам это людоедство было попросту не нужно. У России, как всегда, был свой, особый, евразийский путь, и окончательно определить его контуры предстояло именно мне. И сделать это нужно было в самое ближайшее время. Империя требовала грамотного государственного устройства и масштабного заселения пустошей.
У нас уже есть подданные, которые веками специализируются исключительно на скотоводстве: крымские татары, калмыки, башкиры, те же усмиренные ногайцы. Если мы железной рукой включим все эти разрозненные народы в единую, жестко контролируемую экономическую схему, то Россия совершит немыслимый скачок. Да, возможно, мы не выйдем в один момент в абсолютные мировые лидеры по производству шерсти, даже несмотря на то, что я собирался лично продавливать и спонсировать максимальную механизацию прядильного и ткацкого дела, внедряя станки, которых Европа еще не видела.
Но по крайней мере, мы решим критическую проблему безопасности: мы навсегда перестанем закупать стратегическое сукно в Европе. Сейчас это была зияющая дыра в нашем бюджете. Чтобы просто одеть в мундиры нынешнюю, растущую армию, у казны не хватало средств, и львиная доля золота уходила в карманы английских и голландских купцов за их дорогущее сукно. Этому пора было положить конец.
Все вырученные с трофеев и ясака деньги я забирал себе на абсолютно законных основаниях — как официальный представитель и регент нового правителя всех ногаев (моего сына). Было, правда, еще несколько мелких орд, которые избежали кровавого возмездия и спешно откочевали далеко в дикую степь. Но я уже послал весточку свирепым калмыцким тайшам, недвусмысленно намекнув, чтобы те всласть порезвились, поохотившись за этими беглецами. Так что вся прибыль с этого похода, формально принадлежащая сыну, фактически перетекала в мои руки.
— Готовь, Алексашка, выход. К Булавину в Бахмут едем, — сказал я, когда мы три часа разбирали бумаги, где я искал доказательства воровства Меншикова.
Не нашел… Правда не верю, что перевоспитал. Может, что плохо искал?
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Тюмрюк.
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Смотрел на груды серебра, в основном не из монет, а по весу предметов, и думал… Нет, я уже точно знал, до последней копейки, куда потрачу эти огромные капиталы.
Грандиозная крепость и металлургические заводы в богатейшем углем и рудой регионе, который мои потомки назовут Донбассом. Там, на самой границе Дикого Поля и территорий, которые самонадеянно считают своими владениями донские казаки.
Этой крепости — быть. И она станет сердцем новой промышленной империи.
Возможно, историки грядущих веков будут долго и упорно ломать головы, гадая: каким таким чудом я умудрился заложить город-завод в голой степи, но ровно в том самом месте, где выгоднее всего добывать залегающий неглубоко каменный уголь? Ну и пусть гадают. Конечно, в открытую заявлять о том, что я гениально предвосхитил начало индустриальной эры и использование угля, не стоит. Сочтут за сумасшедшего или чернокнижника.
Впрочем, по тем секретным сведениям, которые удалось добыть во время Великого посольства (и которые сейчас еще должен систематизировать мой брат Степан, вот-вот возвращающийся из этой миссии), Англия уже начала переводить свое производство на уголь. Вынуждено, так как пожгли у себя на островах большую часть леса, но окажется, что они правы в переходе на каменный уголь.
Я, как человек, не понаслышке знающий историю, разбирающийся в макроэкономике, да еще и мыслящий категориями будущего времени, ясно видел три главные составляющие успеха британцев. Три кита, которые позволили островитянам в достаточно сжатые сроки перехватить пальму первенства в колониальной экспансии у голландцев и создать все предпосылки для глобального промышленного переворота.
Первое — это массовая текстильная промышленность. Второе — начало активного использования угля как важнейшего, дешевого энергетического ресурса для металлургии. Третье — мощное строительство океанского флота.
Ну, и был четвертый, теневой фактор. Безжалостное выкачивание средств из своих заморских колоний, помноженное на чудовищную по своим масштабам работорговлю.
Всё это, кроме последнего, могли сделать и мы. Даже в гораздо меньшей степени участвуя в океанской гонке, опираясь на свои колоссальные континентальные ресурсы. Но что касалось работорговли — увольте. Только этого мне не хватало. Чтобы века спустя представители других рас требовали от русских людей становиться на колени и платить покаянные контрибуции за прегрешения их предков? Нет уж.
Будь моя воля, я бы, напротив, развернул мощнейшую пиар-кампанию и в чванливой Европе, и по всему миру, всячески препятствуя торговле черным деревом. Нечего за счет рабского труда развивать заморские колонии, которые в будущем неизбежно перерастут в сильные, независимые государства, явно недружественные по отношению к моему Отечеству. Будем душить конкурентов моралью.
* * *
Вскоре тяжелый, бесконечный обоз, охраняемый двумя тысячами казаков и пятью сотнями моих отборных стрелков, с лязгом и скрипом выдвинулся в путь. И направился он… нет, не в спокойную Москву. Он шел в Бахмут. Бурлящий уже сейчас Бахмут, который некогда, в иной реальности, стал одной из точек опоры для восстания казаков на Дону.
Именно там, рядом с Бахмутскими соляными промыслами, в самом сердце Дикого поля, и будет строиться его новая, индустриальная столица. И называться она будет… А к чему мне, собственно, изобретать велосипед? Юзовка? Сталино? Рано. Назову этот будущий город просто, весомо и гордо — Донецком. Ему быть.
В самом Бахмуте, пропахшем едким дымом варниц и конским потом, меня встречали крайне напряженные, недовольные лица. Воздух здесь буквально искрил от ненависти.
Сотник бахмутского казачьего городка, Кондратий Афанасьевич Булавин — человек жесткий, с тяжелым, немигающим взглядом исподлобья, — явно не ожидал для себя ничего хорошего от моего внезапного прибытия. Я же приехал сюда именно из-за него. Точнее, из-за того конфликта, который мог запалить всю степь.
Мы сидели в душной, закопченной избе. Втроем. Решали проблему. Ну как решали? Скорее только накаляли страсти.
— Изюмские внаглую воспрещают мне и моим людям варить соль под Бахмутом! — басовитым, рокочущим от едва сдерживаемого гнева голосом рубил Булавин, сжимая огромные кулаки так, что побелели костяшки. — Угрожают порубать казаков!
— Так батюшка наш, покойный государь Алексей Михайлович, еще когда даровал мне это право! — немедленно взвился сидящий напротив своего оппонента полковник только недавно сформированного Изюмского слободского полка, Григорий Ерофеевич Донец-Захаржевский.
Холеный, надменный полковник ни на пядь не собирался уступать диковатому конкуренту права на бахмутскую соль — настоящее «белое золото» этого края. И привел он в Бахмут две сотни слободских изюмских казаков, чтобы по числу быть не меньше тех, что в городке сидел. Словно бы война идет между ними, право слово.
Я слушал их перепалку, барабаня пальцами по столешнице, и понимал: я прибыл как нельзя вовремя. Если их не развести по углам прямо сейчас, Булавин завтра поднимет на дыбы весь Дон.
По всей видимости, то, что нам удалось так стремительно взять под контроль Крым, сильно ускорило ход истории. Теперь эти степные земли стали куда более безопасными, а значит — невероятно перспективными. Огромные воинские контингенты, которые веками требовалось держать здесь исключительно для защиты приграничных крепостей от разорительных набегов ногайцев и крымцев, больше не высасывали из казны катастрофически много ресурсов.
Более того, открывались просто фантастические логистические горизонты.
Соль. В окрестностях Бахмута ее было не просто много. Ее здесь были невообразимые, хтонические залежи. Я-то прекрасно знал это: стоило бы копнуть землю чуть глубже, начать бить шахты, и эту соль можно будет рубить целыми подземными дворцами, так же массово, как уголь.
И теперь, когда степь замирили, эту соль можно было совершенно спокойно, без страха перед татарской стрелой, доставлять огромными обозами и на Дон, и выше — на Воронеж, а оттуда в Москву. И на Днепр. Раньше туда было не сунуться: там гуляли злые летучие отряды кочевников, вырезавшие купцов под корень.
А еще… эту же бахмутскую соль теперь можно было гнать прямо в покоренный Крым. Да, дилетантам в столице казалось бы, что легальной торговли в разоренном Крыму сейчас нет никакой. Но это было глубочайшим заблуждением.
Наместник государя в Крыму, Михаил Григорьевич Ромодановский, оказался мужиком хватким и прагматичным. Он вполне верно рассудил, что если он на время плотно закроет глаза и притворится слепым, то пользы для истощенного региона и государственной мошны будет несоизмеримо больше.
В результате приморская и морская контрабанда расцвела под его негласным покровительством таким буйным, роскошным цветом, что, как мне кажется, даже если бы мы прямо сейчас стали выстраивать торговлю через неповоротливые государственные приказы со всеми пошлинами, нам бы далеко не сразу удалось достичь таких астрономических объемов товарооборота. Экономика брала свое.
Оставалось только не дать этим двум горячим головам — Булавину и Донцу-Захаржевскому — утопить этот золотой поток в крови. Соль — товар, который в этом времени все еще недешевый, но предельно важный для выживания.
Впрочем, само это обстоятельство — повсеместное процветание контрабанды — меня, человека государственного, несколько удручало. Я из тех людей, которые, даже вопреки сиюминутному здравому смыслу, убеждены в одном: если действие какого-то чиновника или купца пусть даже и идет на пользу державе, но при этом он цинично попирает Закон, то ситуацию нужно ломать. Потому что по его примеру, почувствовав безнаказанность, многие перестанут прислушиваться к букве закона. И тогда может случиться непоправимое — империя рухнет в хаос коррупции и беззакония. Человека нужно заставлять следовать закону. Жестко.
Однако здесь, на южных рубежах, выходила суровая историческая коллизия. Если прямо сейчас начать действовать строго по букве закона, перекрыв кислород теневой торговле, то мы вообще не получим никаких дивидендов от нашего прорыва к Черному морю.
Сейчас, когда наши порты еще только строились, в море выходили не какие-то одинокие рыбацкие лоханки, а тяжелые, груженые товаром греческие и армянские кочи, ну или как называются их корабли.
Жаль, конечно, что русских купцов в этом рискованном деле пока не было видно. Эти опытные контрабандисты шли прямиком на Синоп или Трапезунд. Даже не заходя в порты, они вставали на рейде и ждали, когда под покровом ночи к ним подойдут турки или их же ушлые соплеменники, промышляющие на османской территории. Шла стремительная разгрузка и погрузка.
Шли торговые отношения. Звенело золото. Да, пусть эти отношения пока были абсолютно незаконными. Но придет время, и закон встанет здесь твердой ногой.
Так что вопрос с бахмутской солью был отнюдь не праздным. Теперь, когда степь свободна, эту соль можно было гнать огромными партиями даже в саму Османскую империю, в Картли или Кахетию. Да хоть на край света! Особенно, если учесть, что этой соли под Бахмутом действительно были бездонные горы.
— Бахмутский городок — это исконно земли Войска Донского! — уже в который раз, я сбился со счета, упрямо, словно бык, твердил свое Кондратий Булавин.
— Так и сиди в нем. А я соль варить стану вокруг, — не уступал Григорий Донец.
Я смотрел на него и вспоминал историю. Я знал про его будущее кровавое восстание. Знал о некрасовцах, которые тоже примут участие в его бунте, а потом, спасаясь от виселицы, станут предателями России и на протяжении долгих веков будут служить турецкому султану, воюя против Российской империи. Так что никакого особого пиетета перед этим человеком, который даже в народной памяти остался далеко не светлым и пушистым героем, у меня не было.
Это же про него в народе родилась страшная поговорка, означающая внезапную смерть: «Кондратий хватил». А вот о Стеньке Разине, к слову, народная молва говорила с куда большим уважением и тоской.
— Всё. Мне это надоело, — резко, как топором отрубил я, прерывая их нескончаемый, лающий спор.
Я медленно обвел взглядом закопченную избу.
— Послушал я вас, господа хорошие. И понял одну простую вещь: Державе нашей нужно забирать бахмутские солеварни себе в казну. Под государственную руку. Иначе между вами здесь скоро кровь рекой прольется.
Оба спорщика, которые только что с упоением выплескивали свою злобу и низменные эмоции друг на друга, вдруг осеклись. Они синхронно, с вытаращенными от изумления и ярости глазами, медленно повернулись в мою сторону.
— Ну а как вы прикажете мне поступать, господа полковники? — я криво, холодно усмехнулся.
Но на душе мне было отнюдь не до смеха. Я прекрасно помнил из учебников: в моей реальности поводом — или, как минимум, одной из главных причин — страшного бунта Кондратия Булавина стал именно отказ казаков выдавать беглых рекрутов, массово стекавшихся на Дон за вольницей. Москва требовала или вернуть людей, или компенсировать казне колоссальные расходы. Но детонатором, искрой, взорвавшей бочку с порохом, стала именно соль. Ценнейший стратегический ресурс этого времени. И именно Кондратий Афанасьевич Булавин, сотник бахмутский, громче всех кричал тогда против власти Петра Алексеевича, защищая свои соляные доходы.
— Так… не можно, — угрожающе, по-медвежьи прорычал Булавин, тяжело упираясь пудовыми кулаками в стол.
— А ты не рыкай на меня, сотник, — мой голос лязгнул металлом. — Я здесь в своем полном и неоспоримом праве. Праве, которым меня наделил сам Государь. Тот самый Государь, коему ты, Кондратий, как и всё Войско Донское, не так давно присягали и крест святой целовали.
Я говорил медленно, раздельно, при этом недвусмысленно, на виду у всех, положив ладонь на массивный эфес своей тяжелой шпаги. Спускать такое отношение к себе, к представителю царской власти, было нельзя категорически. Даже если я преследовал исключительно тонкие дипломатические цели, прощать открытую борзость смертельно опасно.
— А то — что⁈ — рявкнул Булавин, глаза его налились дурной кровью. Он явно и бесповоротно переходил красную черту.
Он начал медленно, тяжело вставать с дубовой лавки, намереваясь всей своей огромной тушей нависнуть надо мной и задавить авторитетом.
Но я оказался быстрее. Намного легче и стремительнее, чем этот неповоротливый степной медведь. Я вскочил на ноги, молниеносно выбросил правую руку вперед и стальной хваткой обхватил немалого размера бритый череп казака.
Резкий рывок вниз.
— Бам!
Глухой, страшный удар лобной кости Булавина о толстую дубовую столешницу эхом разнесся по избе. Посуда жалобно звякнула.
Из сломанного носа сотника тут же обильно, толчками, хлынула густая темная кровь, заливая бороду и стол. Булавин, мгновенно потерявшись в пространстве от болевого шока, закатил глаза, пошатнулся и чуть было не рухнул кулём на грязный пол.
В последнюю секунду его брезгливо, но крепко подхватил под мышки Григорий Донец-Захаржевский.
Изюмский полковник аккуратно усадил обмякшего конкурента обратно на лавку и медленно поднял на меня взгляд.
— Ты с чего так круто-то, боярин? — не столько испуганно, сколько с явной, холодной опаской спросил он, глядя, как я спокойно вытираю испачканные в крови Булавина пальцы о белоснежный платок.
Белоснежный платок у казака! Нонсенс.
— Со мной так разговаривать нельзя. Никому, — я медленно, брезгливо вытирал испачканные в крови Булавина пальцы о белоснежный голландский платок, не сводя тяжелого взгляда с изюмского полковника. — И ты, Григорий Ерофеевич, как человек чести и присяги, подтвердишь: этот степной медведь вздумал лаяться на меня. Обзывал меня и самого Государя всякими похабными, воровскими словами. Понял ли ты меня, полковник?
Я сделал короткую, ледяную паузу, позволяя смыслу моих слов проникнуть в хитроумный мозг Донца-Захаржевского.
— Подтвердишь — и быть тебе тогда главным слободским атаманом. Единоличным. Я напишу нужные слова Государю и боярам в Москву. Выведу тебя из-под черкасской руки.
Кнут и пряник — извечные антагонисты управления, но они всегда вынуждены ходить в паре. Одной лишь жестокостью и запугиванием людей можно добиться куда меньшего, чем если, помимо животного страха, давать им еще и что-то сладкое пожевать. Власть, земли, монополию.
— Как скажешь, генерал, — медленно, обдумывая каждое слово и уже прикидывая барыши, кивнул полковник. Глаза его алчно блеснули.
Я коротко кивнул в ответ и тут же, резко развернувшись, вышел за тяжелую дубовую дверь сеней.
Там я сразу встретился взглядом со своим сотником Глебом. Опытный рубака, он наверняка уже понял по интонациям, что именно происходит внутри, и ждал приказа. Звонкий, костяной удар буйной головы Булавина о дубовый стол был прекрасно слышен и через толстые доски закрытых дверей.
— «Желтый цвет», — коротко, вполголоса бросил я Глебу, немедленно возвращаясь и закрывая за собой дверь в переговорную.
Этот пароль из нашего нового тактического лексикона означал высшую степень боевой готовности. Еще не бой, но подготовка к нему. Мои стрелки должны были мгновенно, без шума и пыли, взять под полный контроль все ключевые точки бахмутского острога. Заблокировать казармы, перекрыть ворота, навести жерла легких пушек на майдан. И провести ряд других жестких мероприятий, которые в ту же секунду поставили бы потенциального противника — бахмутских казаков — в катастрофически неловкое положение, заставив их либо безропотно подчиниться, либо безнадежно и кроваво умереть.
— Григорий Ерофеевич, ты пойми меня правильно, — я вернулся к столу, пока мои гвардейцы, бесшумно скользнув в избу, деловито и жестко вязали сыромятными ремнями мычащего, приходящего в себя Булавина. — Я ведь не слепой. Я этого Булавина насквозь вижу, и не так давно за ним наблюдаю. Не для него писаны понятия государственного подчинения и ясной головы. Да будь у него сейчас под рукой хотя бы крепкий отряд в две тысячи сабель, так он бы уже завтра пошел на Черкасск — свои права силой заявлять на главную войсковую атаманскую булаву. А мне кровавые потрясения здесь, на южном фронтире, не нужны.
— Я понял тебя, боярин, — Донец-Захаржевский нервно сглотнул, глядя, как туго затягиваются узлы на запястьях его недавнего оппонента. — Но пойми и ты мою нужду! Я не хочу и не могу отдавать бахмутские соли казне, не имея с них солидного приработка. На что мне тогда крепости по Изюмской черте обустраивать? На что казаков слободских держать в найме на границе, чем их, окаянных, кормить? Сейчас-то провианта в достатке, я знаю, что ты лично тому зело поспособствовал, разгромив ногаев. Но что дальше будет? Люд прибывает, переселенцев с севера всё больше, сербов беглых тех же становится густо. Не будь у нас своей вольной соли — худо нам здесь придется. С голодухи взбунтуются.
Я лишь понимающе усмехнулся.
На самом деле, я прекрасно, до мельчайших экономических нюансов понимал, что именно хочет сделать хитрый полковник Донец. Да и что планировала сделать жадная старшина Булавина, которого мои люди прямо сейчас, пока я вел светскую беседу с изюмским полковником, спеленали веревками, как опасного зверя.
Есть в бескрайнем Диком поле один удивительный исторический феномен. Огромное, просто неисчислимое количество бродячего крупного рогатого скота. Диких бычков, несметных стад коз и овец. Удивительно, но попадались даже одичавшие свиньи, хотя их, по понятным причинам, выживало в степи гораздо меньше. Все же мусульманская ранее территория.
Всё дело в том, что испокон веков, века эдак с тринадцатого, со времен Батыя, в сторону Крыма или ногайских степей непрерывным потоком шли страшные, многотысячные полонянские обозы. Татары гнали ясырь — русских пленников. А вместе с людьми они гнали и колоссальные стада украденных домашних животных — коров, быков, лошадей.
Но степь велика. Если крупный татарский отряд гнал полон тысяч в десять православных душ, а самих конвоиров-татар было не больше тысячи, то за всем огромным, растянутым на версты живым морем уследить было физически невозможно. Многие пленники ночью резали путы и бежали в высокие камыши. Убегали в ночную степь и животные. Да, кто-то из скотины помирал от волков и бескокормицы, но природа берет свое — инстинкт выживания заставлял их сбиваться в новые, дикие стада и плодиться в высоких ковылях.
Это было сродни тому, как в далеких техасских прериях Америки когда-то гуляли огромные табуны диких мустангов — потомков тех самых коней, что сбежали от испанских конкистадоров.
И вот из-за этих небольших, но невероятно выносливых и расплодившихся степных коровок и одичавших бычков здесь, на юге, прямо сейчас могла начаться серьезная, промышленная охота.
Понятно, что доить их не получится — дикую корову придется чуть ли не заново приручать поколениями. Как тягловую силу, волов, чтобы распахивать тяжелый, целинный чернозем Дикого поля, их использовать можно, но это долго и трудно.
А вот на мясо… На мясо они пойдут просто идеально. Это бесплатный, подножный ресурс колоссальных объемов.
Но в условиях жаркого южного климата, чтобы не сгноить это мясо в первый же день, чтобы сделать из него стратегический продукт — солонину, способную кормить армию и флот годами… Вот для этого соли нужно было немерено. Горы соли.
Из-за нее, из-за этой бахмутской соли, Булавин и Донец готовы были прямо сейчас вцепиться друг другу в глотки. Это были не просто деньги, это была власть над продовольственным рынком всего Юга.
— Бах! Бах! Бах!
Снаружи, во дворе острога, хлестко ударили ружейные выстрелы. За ними послышались гортанные крики и лязг железа. Мои люди начали зачистку.

Глава 12

Бахмут.
17 апреля 1685 года.
Я медленно перевел взгляд на Булавина.
Сотник уже сидел, намертво привязанный сыромятными ремнями к тяжелому дубовому стулу. В его разбитом, окровавленном рту торчал грязный холщовый кляп. Глаза его вращались от бессильной ярости.
Я подошел вплотную и резким рывком выдернул тряпку из его рта.
— Уда… сучий потрох… — хрипло, выплевывая кровь и пузыри, прорычал Булавин, пытаясь дернуться навстречу.
— Бам!
Мой тяжелый, окованный железом кулак без замаха, коротко и страшно врезался в его и без того разбитое лицо. Хрустнул хрящ. Булавин мотнул головой и обмяк, сплевывая на грудь выбитые зубы.
— А теперь ты, Кондрашка, будешь молчать. И внимательно слушать меня, — я навис над ним, чеканя каждое слово. — Нарушать древние казацкие обычаи и рушить вашу вольницу я пока не буду. Но ты забылся, смерд. Ты не в своем праве лаяться на генерала, на боярина, на князя. Это, если что — все я. И уж тем более — на Государя Всероссийского.
— Я не поносил Государя! — с отчаянной, звериной злобой выплюнул Булавин, тяжело дыша через разбитый нос.
— Ведь было? — я медленно, не повышая голоса, обратился к изюмскому полковнику Донцу-Захаржевскому, не сводя при этом ледяного взгляда с сотника.
Донец ответил далеко не сразу. Он явно взвешивал риски, прикидывая, на кого выгоднее поставить в этой партии. Но государственная машина, представленная мной и лязгом оружия во дворе, перевесила степную солидарность. Он тяжело вздохнул и молча кивнул головой в знак согласия. Было.
— Вот… — я задумчиво потер подбородок.
Ситуация складывалась двоякая. Нарушать вековые казачьи традиции и обычаи вольницы, вести себя на Дону словно взбесившийся слон в посудной лавке, ломая все через колено, — тоже было нельзя. Это прямой путь к тотальной партизанской войне в тылу. Но у казаков, слава богу, имелись свои, древние и суровые механизмы для решения наиболее непримиримых, тупиковых споров. Механизмы, политые кровью поколений.
— Круг Божьего суда, — жестко произнес я, бросив эту фразу Булавину как перчатку. — Вызываю.
В просвещенной Европе это изящно назвали бы дуэлью чести. Здесь, в пыльном Бахмуте, это был просто Поединок насмерть. И сейчас, холодным рассудком анализируя расстановку сил, я понимал: это было единственным верным решением. Единственным способом избежать того, чтобы прямо сегодня на этих улицах не пролились реки русской крови.
Те бахмутские казаки, которые сейчас готовы были рубиться за Булавина, но которые в будущем могли бы сослужить добрую, великую службу России в грядущих войнах, не должны быть просто тупо истреблены моими драгунами в бессмысленной сече за солеварни.
Более того, если я просто, по-чиновничьи, прикажу повесить сотника на ближайшей осине, подобный беспредел не понравится даже лояльным старшинам навроде Акулова. Моментально найдутся буйные, горячие головы, которые тут же соберут Круг, сместят умеренных атаманов и выберут кого-нибудь еще более радикального и решительного, готового немедленно поднять полномасштабное восстание против Москвы.
А вот если я убью Булавина в честном, открытом поединке перед лицом всего войска… Да еще и если его предсмертное слово, его воля будут прилюдно сказаны перед тем, как скрестятся клинки, как и мое слово… Тогда эту взрывоопасную ситуацию с бахмутской солью можно будет разрешить относительным миром. И без лишней крови. Победитель забирает всё. Таков закон степи.
* * *
Уже через час на небольшом, вытоптанном до состояния камня майдане в самом центре бахмутского острога стоял я. Скинув тяжелый кафтан, я остался в просторной голландской рубахе. В правой руке тускло отсвечивала обнаженная тяжелая боевая шпага.
Напротив, метрах в десяти, тяжело сопел Булавин. Он разминал затекшие от веревок плечи и мрачно проверял центровку своей любимой, хищно изогнутой татарской сабли. Вокруг нас, образуя плотное, гудящее живое кольцо, стояли сотни хмурых, вооруженных до зубов казаков и мои закованные в броню стрелки, держащие фитили мушкетов тлеющими. Тишина стояла такая, что было слышно, как в степи свистит ветер.
— Слово мое на то даю! И дьяки нынче же в грамоты это запишут! — мой голос, усиленный акустикой майдана, разносился далеко над толпой. — Что если Господь Бог приберет меня сегодня, и я паду здесь от руки сотника Булавина, то милостиво прошу Государя и всех бояр московских причастных — не судить этого казака за мою смерть! Ибо я сам, по своей воле, так решил и на Божий суд вышел!
Я обвел взглядом плотные ряды казаков, чтобы мои слова впечатались в их память.
— И я… я тоже прошу Круг не винить боярина и генерала Стрельчина, ежели доведется мне нынче лечь в землю от его руки! — громко, басовито, несмотря на разбитый, распухший рот, выкрикнул Булавин. — И пусть тогда токмо он решает, как делить бахмутскую соль! На то воля Божья!
Толпа глухо, одобрительно зашумела. Вызов был принят по всем правилам. Если бы кто-то из старшины был категорически против самой идеи передать солеварни государству в случае поражения их лидера, то прямо сейчас, на Кругу, должны были прозвучать гневные слова протеста.
Но Круг молчал.
И пусть здесь, в плотных рядах, стояло немало людей, которые ни за какие коврижки не хотели добровольно отдавать золотую соляную жилу русскому царю… Но казаки слепо и истово верили в удачу, физическую мощь и феноменальные навыки рукопашного бойца Булавина. Потому и молчали, будучи абсолютно уверенными, что их сотник сейчас снесет голову заезжему генералу. Типа: сейчас наши городских гонять будут.
Точно такого же, зеркального возмущения не было и среди моих ветеранов-стрелков. Они, прошедшие со мной огонь и воду, верили в меня, пожалуй, в еще большей степени, чем казаки — в своего атамана.
Я тоже в себя верил. И, возможно, я бы не решился на столь безрассудный, с точки зрения кабинетного стратега, поступок, если бы сегодня рано утром мне не удалось негласно, из окна, понаблюдать за тем, как тренируется на заднем дворе Булавин.
Он был объективно хорошим бойцом. Самородком. Рубил лозу с оттягом, двигался мощно, как танк. И мне совершенно не хотелось принижать врожденные, впитанные с молоком матери боевые навыки степных казаков. Но вся эта стихийная, природная ярость неизбежно разбивалась о холодный, научный, системный подход европейской школы фехтования, которую я долгими годами вбивал в свои рефлексы.
Я твердо рассчитывал на то, что моя система боя, моя превосходная физическая форма, помноженная на то, что в последнее время я целенаправленно и много тренировался противодействовать именно скоростной, рубящей сабле своей достаточно тяжелой, универсальной шпагой, — всё это позволит мне одержать верх.
— Сходитесь! — гаркнул изюмский полковник, взмахнув перчаткой.
Первый удар, вопреки моим ожиданиям, был одиночным. Его попробовал нанести сам Булавин.
Я был почти уверен, что этот медведь с первых же секунд рванет напролом и начнет тупо, физически давить меня своей массой и градом тяжелых ударов. И, учитывая то, что у меня была объективно лучшая выносливость и поставленное дыхание, я планировал первое время просто уходить в глухую защиту, кружить по площади и выматывать, поддерживая этот яростный, но быстро сгорающий порыв казака.
Но нет. Булавин оказался хитрее.
С диким гиком он сделал замах саблей. Я просто, почти лениво, сделал мягкий скользящий шаг в сторону с линии атаки. Тяжелая татарская сталь со зловещим свистом рассекла пустой воздух в полуметре от моего лица. И после этого промаха мой противник вдруг резко сбросил темп и стал осторожничать, выцеливая меня исподлобья.
Но это он делал зря. Ой, зря.
Сабля — это оружие инерции. Она хороша против шпаги только в одном случае: если непрерывно, агрессивно бить с силой наотмашь, создавать «мельницу» и не давать возможности техничному шпажисту разорвать дистанцию или, наоборот, войти в ближний бой для нанесения мелких, быстрых колющих и режущих ударов. Остановившись, Булавин отдал мне инициативу.
Я не стал ждать второго приглашения.
Резко подался вперед и показал всем корпусом, что буду тяжело, грубо атаковать сверху вниз, словно рублю оглоблей или кавалерийским палашом. Булавин инстинктивно вскинул саблю в жесткий блок, готовясь принять удар на сильную часть клинка.
Но в последнее, неуловимое мгновение я резко докрутил кисть, меняя траекторию, и сделал молниеносный, змеиный выпад вниз. Острие моей тяжелой шпаги с хрустом подрезало выставленную чуть вперед опорную левую ногу казака.
Я подрезал сухожилие чуть выше пятки. Очень глубоко и невероятно должно быть болезненно.
Булавин охнул, лицо его исказила гримаса дикой боли. Он попытался перенести вес, но левая нога предсказуемо подогнулась. А темная, густая артериальная кровь уже начала обильно, толчками заливать истоптанную пыль майдана под его сапогом.
Не скажу, что в реальной жизни никогда не бывает таких красивых, долгих, звенящих сталью поединков, какие я некогда, в своей прошлой жизни в будущем, видел в исторических фильмах. Бывают. Но настолько редко, что это скорее красивая, театральная случайность, исключение, чем суровое жизненное правило.
Обычно настоящий бой на холодном оружии заканчивается практически сразу, в первые же секунды. Как только начинается. С первой же результативной атаки, с первой же ошибки одного из поединщиков. И Булавин свою ошибку только что совершил.
И уже можно было смело констатировать факт: я де-факто выиграл этот бой. Оставалось только хладнокровно, методично отходить по кругу, изматывать и без того истекающего кровью, хромающего врага, дожидаясь, пока он сам не рухнет от потери сил.
Но это был не наш путь. Тем более здесь, на майдане, перед сотнями суровых зрителей. Этим людям, вскормленным степной войной, нужна была не академичная, скучная тактика на измор. Им нужно было первобытное зрелище. И никто, ни одна живая душа в этом живом кольце не должна была потом сказать в кабаке, что генерал-боярин трусливо замордовал атамана, бегая от него по площади.
С диким, утробным ревом Булавин занес саблю высоко над головой. И ринулся на меня, словно бы в этот миг начисто перестал ощущать боль. Он буквально прыгал ко мне на одной, здоровой ноге, подламывая израненную левую. Но пер, как танк.
— Дзинь!
Тяжелый, оглушительный скрежет стали. Мне все же пришлось жестко, от плеча, принять и отвести своей тяжелой шпагой страшный, рубящий сабельный удар противника.
Отдача сушила кисть. Он был чертовски неплох! Булавин наседал, обрушивая на меня град ударов с такой бешеной, нечеловеческой частотой, что в какой-то короткий, страшный миг я едва не растерял самообладание и не ушел в глухую, паническую оборону.
Но нет… Спокойно.
Я делаю быстрый скользящий шаг назад. Булавин, увлекшись атакой, вынужден, чтобы достать меня, сделать еще один тяжелый, полный шаг вперед… и в этот момент он инстинктивно переносит вес, обращая внимание на простреливающую адскую боль в разрезанном сухожилии.
Именно этого микроскопического сбоя в его ритме я и ждал.
Я не ухожу дальше. Я тут же, ломая дистанцию, делаю резкий шаг к нему навстречу. Снизу вверх, используя всю инерцию его движения, я заношу свою шпагу и широким, полукруговым движением прочерчиваю лезвием по широкой груди казака.
Я хотел нанести глубокий, останавливающий укол, но Булавин, обладая звериным чутьем, в последний миг смог дернуться, извернуться в воздухе. Сталь лишь вспорола рубаху и оставила длинный, кровоточащий разрез на ребрах.
Однако левая нога атамана окончательно подкосилась. Он начал тяжело, неумолимо заваливаться набок, теряя баланс. И вот тут я его подловил окончательно.
— Хух! — на резком, коротком выдохе я с силой, до самой гарды, вгоняю стальное жало шпаги точно в сердце старшины.
Он по инерции продолжает заваливаться вперед, но теперь уже это просто мертвый куль мяса и костей. С тяжелым, глухим стуком тело сотника Кондратия Булавина рухнуло в горячую бахмутскую пыль.
Мертвая тишина повисла над майданом. Казалось, перестали дышать даже лошади в стойлах.
— Сотник Кондратий Афанасьевич Булавин был достойным противником и храбрым воином! — звонко, на разрыв аорты, чтобы слышали в самых задних рядах, выкрикнул я, выдергивая окровавленную шпагу.
Сейчас категорически нельзя было глумиться над убитым врагом. Этого никто не оценил бы — ни свои солдаты, ни чужие казаки. Напротив, нужно было проявить максимальное, показное уважение и благородство победителя.
Но триумф длился недолго.
— Игнат Некрасов! — выкрикнул я в притихшую толпу, безошибочно выхватывая взглядом одного из самых преданных и радикальных сподвижников Булавина. Того самого Некрасова, именем которого впоследствии, в моей реальности, будут названы целые поколения позорных предателей России, ушедших служить турецкому султану.
— А-а-а-а-а! Смерть ему!! — истошно, срывающимся фальцетом закричал есаул Некрасов, внезапно вырываясь из передних рядов толпы с обнаженной саблей наголо.
Следом за ним, ослепленные яростью и потерей вожака, с воем выбежали еще пятеро верных ему казаков. Я метнул напряженный взгляд в остальную толпу: там, словно рябь по воде, пошли опасные волнения. Было много смущенных, злых взглядов. Явно же: еще одно мгновение, еще одна искра — и найдутся сотни тех, кто также оголит свои сабли и бросится на меня, сметая всё на своем пути. Бойня вот-вот могла начаться.
Но…
— Бах! Бах! Бах!
Три сухих, хлестких ружейных выстрела прозвучали откуда-то сверху, с крыш казарм, перекрывая гул толпы.
И три фигуры, летящие на меня с занесенными клинками, включая бегущего первым Некрасова, были мгновенно, как куклы с перерезанными нитками, сшиблены в пыль смертельными подарочками в виде тяжелых, конусных свинцовых пуль.
Конечно же, мы перестраховывались. Безусловно, перед тем как выйти на Божий суд, мои лучшие, самые меткие стрелки были скрытно расставлены по крышам и чердакам, чтобы жестко контролировать всё пространство майдана и настроение толпы. Никто режим максимальной опасности — «желтый цвет» — не отменял.
Три трупа застыли в пыли, не добежав до меня пяти шагов. Двое оставшихся бунтовщиков, обрызганные кровью товарищей, замерли как вкопанные, выронив сабли.
— Вы что, безумцы, желаете, чтобы прямо сегодня все здесь, на этом майдане, полегли⁈ — громовым, ледяным голосом выкрикнул я, обводя притихшую, вжавшую головы в плечи толпу острием шпаги. — И волю последнюю своего убиенного старшины выполнить не желаете⁈ Вопреки своей клятве и вере в Господа Бога⁈
Тишина была мне ответом.
И действительно, судя по всему, на этом кровавый спектакль был окончен. Больше буйных голов, готовых прямо сейчас сложить буйну головушку под пули моих снайперов, не нашлось. Толпа медленно, угрюмо начала расходиться.
Правда, к вечеру, как мне доложил Глеб, почти четыре десятка самых непримиримых казаков, сторонников убитых Булавина и Некрасова, молча оседлали коней, сбежали из городка и устремились в неизвестном направлении, вглубь Дикого поля. Ну да и пес с ними. Им никто препятствий не чинил. Пусть бегут в степь, без лидеров они теперь просто стая разбойников.
А мне еще приходилось оставаться в провонявшем кровью и солью Бахмуте, чтобы навести здесь мало-мальский, твердый государственный порядок.
Вечером, в той же самой избе, но уже без Булавина, я диктовал условия изюмскому полковнику Донцу-Захаржевскому и нововыбранным, гораздо более сговорчивым старшинам Бахмута.
— Пятьдесят долей от всей добытой соли будет отныне и впредь отходить Державе нашей, лично в казну Государю! Мне — двадцать долей. И по пятнадцать долей — Изюмскому полку и Бахмутскому куреню! — безапелляционно, ставя жирную точку в споре, распределил я потенциальную доходность этого бездонного кладезя.
Возражений ни у кого не возникло. Да и после того наглядного, жестокого представления, что было мной предложено взыскательному зрителю на майдане, вряд ли у многих осталось особое желание протестовать.
Да и, по сути, если отбросить эмоции, я ведь распределил всё относительно справедливо. Государство получало львиную долю. Полковники — солидный куш на содержание рубежей.
Ну, кроме того нюанса, что я скромно взял лично себе аж двадцать долей… Но ведь и мой новый, индустриальный город будет строиться прямо тут, рядом! И я всерьез собирался устроить здесь колоссальное, промышленное производство по забою скота, засолке и копчению мяса и рыбы. Чтобы иметь возможность максимально уменьшить логистическое плечо. При неизбежном затягивании грядущей, большой войны с османами (а я прекрасно понимал, что за одну кампанию мы турецкий вопрос окончательно не решим), эти солеварни и мясокомбинаты позволят мне бесперебойно организовывать стратегические поставки провианта в действующую армию.
На следующий день мы стояли в чистом, ковыльном поле на берегу Кальмиуса. Ветер трепал полы моего кафтана. Я окинул взглядом холмы, скрывающие под собой черное золото — уголь.
— Вот тут. Здесь нашему новому городу-заводу и быть, — тихо, но твердо сказал я, широким жестом указывая рукой на девственную степь.
А ведь это чертовски приятно — чувствовать себя тем человеком, который закладывает новые, великие города. Ощущение созидания. Это намного глубже и приятнее, чем даже триумф полководца, просто гоняющего врагов по степи.
Мне нравится создавать, а не разрушать, даже чужое. Но разрушать чужое, чтобы создать свое — нравится все же больше.

От автора: Сфера надежды защищает наш мир от новых Демонских земель. Надежно запечатывает место открытия врат, но что если в этот раз под Сферой осталась деревня с жителями…
https://author.today/work/351999

Глава 13

Москва.
10 апреля 1685 года
В роскошных, душных покоях, Мария Казимира Сабеская, вдовствующая королева польская, как сказали бы «в отставке», ибо избран новый король, судорожно и нервно готовилась к сегодняшнему дню.
Две последние недели она так нещадно гоняла свою многочисленную прислугу, что бедные девки и лакеи порой не успевали даже сомкнуть глаз. Стареющая, но всё еще амбициозная и хищная экс-королева металась из крайности в крайность. То одну приемную комнату вдруг объявляла недостаточно помпезной и всё спешно переделывали, то другую залу приказывала срочно обставить привезенными из Варшавы тяжелыми картинами и мраморными скульптурами, чтобы пустить пыль в глаза.
Сегодня должен был состояться визит, от которого, как она надеялась, зависело её политическое будущее…
Лишь здесь, в России, в пожалованной ей роскошной усадьбе, вдали от варшавского двора, Мария Казимира де ла Гранж д'Аркьен впервые за долгие десятилетия почувствовала себя поистине свободной. По крайней мере, в выборе интерьеров. Ну и никто не давил на нее, не заставлял казаться кем-то другой.
Её покойный муж, великий полководец, правда который сильно просчитался у Вены, король польский Ян III Собеский, был человеком суровым. А еще и стремился, чтобы ни у кого не было сомнений в этой черте характера короля. Он предпочитал, чтобы в каждой комнате их дворца на стенах тускло поблескивало холодное и огнестрельное оружие, а с дубовых панелей скалились чучела медведей, волчьи шкуры и прочие жуткие охотничьи трофеи.
По твердому мнению утонченной француженки, ставшей волею политических судеб женой сарматского короля, все последние годы своей замужней жизни она провела не в королевской резиденции, а в пропахшей порохом и псиной казарме. Пока она была королевой, то многое прощалось или не замечалось. Но теперь как вспомнит, так и брезгливо поморщится.
Здесь же, под Москвой, она была сама себе полновластная хозяйка и обустраивала всё исключительно так, как считала нужным: с французским изяществом, гобеленами, венецианскими зеркалами и китайским фарфором.
Ну а когда её управляющий с почтительным трепетом сообщил, что через две недели её резиденцию с официальным визитом навестит сам юный русский Государь, Петр Алексеевич… О, тут выбора не оставалось. Вдовствующей королеве пришлось с головой уйти в суетливую, нервную подготовку этого грандиозного приема. Это был её шанс закрепиться на новом Олимпе.
Дошло до того, что она милостиво, но настойчиво попросила у супруги генерала Стрельчина, отбывшего усмирять степь, прислать к ней в усадьбу тех самых прославленных европейских музыкантов, которые всё еще квартировали в Соколиной усадьбе генерала. Прием должен был поразить русского царя европейским лоском.
Даже если царь и пробудет в гостях несколько минут.
— Сын мой, я заклинаю тебя: прошу, веди себя сегодня исключительно скромно. И не смей высказывать вслух всего того недовольства, коего я от тебя в последнее время наслышалась, — строго, поджав напудренные губы, Мария Казимира давала последние наставления своему старшему сыну, принцу Якубу Людовику Собескому.
— Мадам, я с вами всё еще категорически не согласен в том, что касается выбора нашего постоянного места жительства, — холодно, с нескрываемым раздражением в голосе вновь возразил Якуб, поправляя кружевное жабо. — Вы же прекрасно знаете, что по своей крови, связям и предназначению я вполне мог бы со временем стать одним из курфюрстов Священной Римской империи! А мы сидим в этих снегах!
Женщина лишь тяжело вздохнула, прикрыв глаза веером.
В глубине души она порой и сама сомневалась. Идея спешно переселиться в варварскую, непонятную Россию иногда уже не казалась ей таким уж безупречно верным шагом. В конце концов, останься она в Европе, разве не получилось бы так, что она со своими сыновьями и, главное, с юной красавицей-дочкой, принцессой Терезой Кунегундой, могла бы занять куда более высокое и привычное положение при европейских дворах?
Терезу, когда она расцветет, вполне можно было бы выгодно отдать замуж за кого-нибудь из самых влиятельных владетельных князей Священной Римской империи или курфюрстов Саксонии, Баварии, Бранденбурга. Про Францию, правда, думать не приходилось, но сыновья, с деньгами Собеских, вполне способны были дорасти до герцогов в немецких землях.
Однако Мария Казимира была слишком умна и практична. И она до дрожи испугалась того кровавого хаоса, что сейчас творился в её бывшей вотчине, в Польше, после смерти мужа. Это нынче там стало относительно спокойно, хотя по всей Речи Посполитой всё равно постоянно вспыхивали вооруженные стычки между частными армиями Сапег и отрядами других могущественных магнатов. Золотая шляхетская вольность пожирала страну.
Воевали все со всеми. Сейчас не так открыто, но в Варшаве спрашивают до сих пор, кого поддерживает путник на улицах. И от ответа зависит дойдет ли человек до места, или останется лежать мертвым в подворотне. Ну или целая группа людей.
Священная Римская империя, истощенная войнами, тоже едва-едва замирилась с османами. Казалось, что в Центральной Европе сейчас царит такая экономическая разруха и политическая неопределенность, что ехать с капиталами куда-то под Вену — это значит обречь свою семью на суровое финансовое наказание и бесконечные просьбы о займах со стороны Габсбургов.
Во Францию, на свою историческую родину, Мария Казимира, конечно, тоже могла уехать, забрав всех детей и казну. Но там для амбициозной экс-королевы не было абсолютно никакого будущего. Она прекрасно, до боли ясно знала, что при блестящем, надменном дворе «Короля-Солнца» Людовика XIV её, вдову польского выскочки, никто с распростертыми объятиями не ждет. Тем более после демарша ее бывшего мужа, Яна, который повернулся при жизни к Франции неприличным местом.
В Версале она получит лишь кучу унизительных интриг, насмешки фавориток, а потом будет вынуждена тихо прозябать где-нибудь в провинциальном замке или в крошечном особнячке на окраине Парижа, предаваясь старческим воспоминаниям о былом величии.
А здесь, в огромной, дикой, просыпающейся России, Мария Казимира страстно хотела развернуться. Тут, как ей подсказывало политическое чутье, настало то самое благодатное время перемен, когда можно не просто сыто жить, но громко заработать себе новое имя. Увековечить себя в истории этой гигантской северной империи, пусть пока еще по недоразумению называемая «царством». И колоссальные личные деньги на это у нее имелись.
Достаточно было бы, для начала, открыть какую-нибудь элитную школу или пансион для благородных девиц, стать меценаткой… И уже быть полезной. Даже не столько самой России — к которой утонченная Мария Казимира душой, откровенно говоря, не особо-то и прикипела, — сколько великому делу Всеобщего Просвещения. Служить идеалам европейской цивилизации, неся свет варварам — к этому она была готова абсолютно точно. Это льстило её самолюбию.
— Маман, а как мне надлежит вести себя с этим русским царем? — нежный, звонкий голосок юной принцессы Терезы Кунегунды прервал напряженный обмен ледяными взглядами между матерью и её строптивым старшим сыном.
Мария Казимира перевела взгляд на дочь и глубоко задумалась.
Терезе было всего девять годков. Сущий ребенок. Хотя, конечно, в безумной истории европейских монархий уже были прецеденты, когда к девяти годам некоторые испанские или французские инфанты по политическим мотивам успевали побывать трижды, а то и четырежды вдовами, так и не увидев своих престарелых мужей. Но это, к счастью, было скорее диким исключением из правил. Да и в патриархальной православной России, как успела выяснить экс-королева, подобные циничные ранние браки были вряд ли возможны — церковь не дозволит.
И всё же… Одна из главных, сокровенных причин, почему Мария Казимира раз за разом гнала от себя мысли о скором отъезде из заснеженной России и не воплощала планы побега в жизнь, заключалась именно в этом юном, прелестном создании, смотрящем сейчас на мать огромными глазами.
«Она будет очень хороша. Поверьте мне, Ваше Величество…» — Марии Казимире вдруг живо, до мелочей вспомнились вкрадчивые слова генерала Стрельчина, сказанные им во время их второй беседы.
И генерал не ошибся. Тереза действительно росла удивительно милым и красивым ребенком. У неё был безупречный цвет лица и роскошный, густой черный волос, отливающий синевой, словно вороново крыло. Но, что куда важнее, в отличие от многих пустых придворных кукол, девочка обожала читать. Она уже сейчас тянулась к книгам, уважала науки, живо интересовалась устройством мира.
Подобная тяга к образованию была не слишком-то свойственна даже для многих великовозрастных принцесс из просвещенной Европы. Что уж говорить о здешних местах, где в дремучей Московии знатные женщины только-только робко выглянули из узких слюдяных окошек своих душных теремов, но по-настоящему еще не вышли из них в светский мир! Тереза на их фоне может в будущем сиять как бриллиант.
И ведь явно же… Явно же этот опасный, хитрый русский плут Стрельчин — человек, который своими дерзкими интригами смог ввергнуть в растерянность и смущение даже могущественный Орден иезуитов в Европе! — явно он тогда непрозрачно намекал на то, что в будущем политический, династический союз между молодым царем Петром Алексеевичем и повзрослевшей принцессой Терезой Собеской… вполне возможен.
Разница в годах между ними была очевидна. Петр Алексеевич уже не мальчик, подросток — да, но взрослеющий прямо за глазах. Разница в возрасте очень большая, особенно сейчас и для самих детей. Но стоит немного подождать…
Разница в возрасте между ними, конечно, зияла пропастью. Петру шел тринадцатый год. Для обычного мальчика — пора первых несмелых взглядов, но через иезуитов-осведомителей в Москве Мария Казимира прекрасно знала: Петр Алексеевич уже вовсю живет взрослой мужской жизнью, увлеченно меняя девиц в Немецкой слободе.
Терезе же до того момента, как она расцветет и превратится в настоящую девушку, предстояло еще расти и расти. Впрочем, и юному государю вряд ли придет фантазия связывать себя узами законного брака раньше, чем лет через пять. Ну, от силы — через четыре. И вот тогда уже можно будет разыграть эту партию всерьез.
Мария Казимира посмотрела на дочь, и сердце на мгновение сжалось. Ей стало предельно жалко это милое создание. Жалко, что девочка вынуждена взрослеть слишком рано, превращаясь из ребенка в разменную монету большой политики.
Но с другой стороны… Если Тереза наденет царский венец, а Россия продолжит свой неумолимый подъем, сокрушая врагов и нависая стальной тенью над ослабленной Речью Посполитой… Вот тогда она, Мария Казимира, как теща могущественного русского монарха, вернет себе всё. Она снова обретет реальную власть. Сможет с триумфом разъезжать по дворам европейских государей, где перед ней вновь будут заискивать, почитать и уважать. Вернется всё то, к чему она привыкла, будучи женой польского короля Яна Собеского, и что так жестоко и резко оборвалось, когда он не вернулся с войны.
— Выходит, я должна понравиться русскому царю?
Не по годам смышленая, пугающе понятливая девочка задала матери прямой вопрос, озвучив то, что висело в воздухе.
— Да, моя принцесса, — Мария Казимира подошла ближе и заглянула в глаза дочери. — И ты должна понимать: если Россия продолжит так же стремительно двигаться вперед, ты станешь русской царицей. Той, перед которой будут почтительно гнуть спины даже гордые курфюрсты Баварии и Саксонии. Твой острый ум и божественный дар рассудительности достойны великого трона, а не удела жены мелкого князька.
Она наклонилась, поцеловала дочь в лоб и поспешно отвернулась к окну, смахивая кружевным платком предательски выскочившую слезу.
Хозяйку не успели предупредить. Петр влетел в дом бывшей польской королевы, как вихрь, ураган. Большими, широкими, шагами, что за ним не успевал даже и большой Федор Юрьевич Ромодановский. Царь, взяв руки в замок сзади ходил и придирчиво рассматривал интерьеры. Словно бы он в этом хорошо разбирался.
Мария Казимира Собеская встречала государя в своей каменно-сколоченной гостиной усадьбы, где интерьер дышал голландскими мотивами: массивные шкафы с резьбой, тяжелые столы на толстой ножке, картины, словно приглашение к разговору о культуре и образовательных проектах. Она сообразно кивнула на стулья, обтянутые темной тканью, и жестом пригласила гостя к беседе.
Петр осмотрел зал, затем повернулся к Марии. Его взгляд не был настроен на дипломатическую игру, он прибыл лишь отдать должное, сказать и уйти по своим многим делам.
— Мария Казимира, я слышал, что у вас в планах устроить здесь настоящий центр силы культуры и просвещения, — начал Петр Алексеевич, не переходя к личной лирике, — и это не просто дань моде. Я вижу ваши планы: образовательные проекты, поддержки учёных, возможное открытие школ для благородных девиц и молодых людей, чтобы воспитанные граждане могли достойно служить государству.
Мария улыбнулась, но её глаза оставались ясными и уверенными.
— Ваше Величество, Россия растёт и чувствует необходимость движения вперёд. Мы обсуждали это и ранее, и я готова стоять на стороне вашей державы, если это будет служить двум народам — нашему и вашему народу. В моей памяти остаются уроки просвещения и значение знаний: они дают суммарную силу государству, а не просто блеск в зале при дворе.
Мария Казимира говорила еще что-то… Но Петру это было не интересно. Он уставился на картину, где была изображена обнаженная женщина.
— Хм… — многозначительно произнес молодой царь, резко разворачиваясь, понимая, что проявил излишнее внимание к написанному на холсте женскому телу.
Он отошел, но, видно, картинка не давала спокойствия русскому царю.
— Срам-то какой. А цыцки-то маловаты будут, — сделал свое безапелляционное экспертное заключение Петр Алексеевич, с интересом разглядывая пышную обнаженную натуру на привезенной из Европы картине.
Мария Казимира едва заметно усмехнулась, прикрыв губы веером. Она поймала себя на шальной мысли: будь она лет на двадцать моложе, а еще будь этот рослый юнец постарше лет так на пятнадцать — она бы с удовольствием вспомнила, как умеет очаровывать мужчин. Петр сразу показался ей невероятно притягательным. Пусть угловатый, пусть излишне импульсивный и скорый на решения, но от него буквально разило дикой, первобытной мужской силой и властью.
Оторвавшись от картины, Петр Алексеевич развернулся к Марии Казимире. Он сделал всего три гигантских шага, легко покрыв расстояние, на которое любому другому потребовалось бы не меньше пяти, подхватил ручку бывшей польской королевы и весьма галантно поцеловал. Не обслюнявил по старомосковскому обычаю, а лишь вежливо, по-европейски, прикоснулся губами к перчатке.
Тут же строгий, но глубокий дворцовый поклон отвесил Якуб, старший сын Марии Казимиры; следом почтительно склонился и младший, Александр.
А затем Петр замер. Высоченный, широкоплечий, он возвышался посреди залы, словно могучая корабельная мачта, рядом с которой ютилась хрупкая фарфоровая статуэтка — Тереза Кунегунда. Если бы какой-нибудь живописец вздумал запечатлеть эту сцену, контраст получился бы поразительным.
— Мадемуазель, на каком языке вам угодно изъясняться? — решил блеснуть светскими манерами Петр Алексеевич и спросил на французком.
Свой французский он выдал с таким чудовищным голландско-русским акцентом, явно показывая, что картавый язык далек от его основных интересов, что девочка не сдержала легкого, звонкого смешка.
— Я есть немного знать русский. Если Вашему Величеству угодно, то я говорить на русский. Он похож на польский, — с милым акцентом, но очень уверенно ответила Тереза.
— Еще бы! Ведь мы все суть от одного славянского корня, — Петр обрадовался возможности блеснуть недавними уроками истории. — Поляки некогда венедами звались, а мы али антами были, али склавинами!
— Не могу не согласиться с Вашим Величеством. Еще у Геродота есть упоминание…
Петр опешил. Он буквально поперхнулся воздухом. Ему было дико, совершенно непривычно видеть девчонку, которая не просто знала иностранные языки, но и могла свободно жонглировать именами античных историков. Этот цепкий ум подкупал. Это было настолько в новинку, что мгновенно разожгло в юном царе жгучий интерес.
Только теперь, когда Тереза проявила свои — не по годам глубокие! — знания, Петр принялся разглядывать ее внимательнее.
«Девчонка. Что с нее пока взять… пока…», — пронеслось в его голове.
Наружность крайне приятная, порода чувствуется, но ведь совсем дите. Явно не чета тем созревшим, пышнотелым девицам из Немецкой слободы, которых уже вовсю тискал на сеновалах Петр Алексеевич.
Русский государь настолько увлекся, что так бы и продолжил стоять посреди залы, увлеченно дискутируя о Геродоте с этим прелестным ребенком, если бы стоявший позади Федор Юрьевич Ромодановский деликатно, но ощутимо не толкнул его в плечо.
Петр встрепенулся, вспомнив о цели визита, и повернулся к вдове Собеской. На его лице больше не было подростковой непосредственности.
— Ваше Величество, — обратился он к Марии Казимире.
Уже одним этим титулованием он сказал невероятно много. Это был политический жест.
— Я распоряжусь, чтобы в Москве вам воздавали все почести, кои достойны королевской особы. Вашим сыновьям предлагаю принять титулы русских герцогов. О землях и вотчинах не беспокойтесь, сие я вам тоже выделю. Не скажу, что навечно в наследное владение, это дело будущего, но кормиться вашему двору с чего-то нужно. Сверх того, я кладу вам казенный пансион. Скажем… двадцать тысяч рублей в год.
Сумма была астрономической. Да польский двор в лучшие времена получал от сейма меньше денег. А тут… Щедра Россия!
— Это весьма щедро, Ваше Величество, — ровным тоном отозвалась Мария Казимира.
Но в этот раз она не поклонилась. Если уж могущественный русский царь публично признал за ней право называться Королевой, то она обязана соответствовать этому статусу до конца.
Она не была наивной женщиной. Мария Казимира прекрасно понимала, что и она сама, и ее дети отныне становятся участниками сложнейшей геополитической игры. Об этом в тайных письмах предупреждали ее иезуиты.
Святой Престол имел свои виды на подобное развитие событий и отчаянно желал пустить корни в России — державе, которая на глазах наливалась такой силой, что могла одним ударом раздавить Речь Посполитую. Конечно, если русские решат свои проблемы со шведами на севере и турками на юге.
Мария Казимира была готова играть в эту игру. Это всяко лучше, чем прозябать в нищете на европейских задворках, вызывая у монархов лишь снисходительную жалость с приставкой «бывшая».
Закончив с финансами, Петр круто развернулся к стоявшим по стойке смирно польским принцам.
— Ясновельможные паны, а это я к вам обращаюсь! — широкая улыбка вновь озарила лицо государя, когда он посмотрел на Якуба и Александра. — Приглашаю вас на обучение в мою государеву школу, товарищами моими. Ну и в мои потешные полки зачислю, где обучаюсь до сих пор и я сам. Собирайтесь. Поверьте, там вам будет зело интереснее, чем в мамкиных юбках сидеть!
— Благодарю за оказанную честь, Ваше Величество, — сдержанно, но с явным облегчением отреагировал Якуб, понимая, что в этой дикой московитской военной школе ему хотя бы не придется скучать среди пыльных гобеленов.
— Вот и славно, господа герцоги! Жду вас на плацу! — бросил Петр Алексеевич.
Он круто развернулся на каблуках ботфортов и стремительно направился к выходу. Как ворвался в залу неистовым весенним вихрем, так же молниеносно, оставив после себя лишь гуляющий сквозняк и запах дорогого табака, и исчез в дверях.
Мария Казимира, всё это время державшая спину неестественно прямо, позволила себе слегка расслабить плечи. Она посмотрела вслед уходящей свите русского царя и с тихим, полным женского разочарования вздохом проронила:
— И всё? А мы столько готовились, наряды выбирали…
Она думала, что аудиенция окончена, но тут от дверей отделилась монументальная, тяжелая фигура Федора Юрьевича Ромодановского. Князь, оставшийся замыкать процессию, неслышно подошел к бывшей польской королеве.
В его руках обнаружился плотный, роскошный лист белоснежной бумаги, украшенный золотым тиснением и совершенно новым, недавно введенным личным императорским вензелем Петра.
— Непременно извольте быть на ближайшей ассамблее, Ваше Величество, — рокочущим басом произнес Ромодановский, протягивая ей послание.
Он отступил на шаг и чинно, с превеликим достоинством поклонился Марии Казимире — так глубоко и уважительно, как в Москве было принято кланяться лишь природным государям.
Не проронив больше ни слова, суровый князь-кесарь развернулся и вышел вслед за своим царем, оставив вдову Собескую стоять посреди залы с зажатым в руке приглашением, которое открывало перед ней двери в самую гущу русской политической игры.

Глава 14

Албазин.
4–17 апреля 1685 года.
Холодный ветер с Амура трепал полы кафтанов и свистел в зубцах высокой надвратной башни. Могучая тройка организаторов обороны Албазина — три русских человека, несмотря на то, что один из них по рождению был пруссаком, — с высоты птичьего полета наблюдала за главным развлечением последних недель.
— Уйдут. Ей-богу, не догонят, — прищурившись, проговорил Афанасий Иванович Бейтон, опираясь ладонями в кожаных перчатках о холодный камень парапета.
— Да нет же. Из винтовалей снимут, — отмахнулся Алексей Ларионович Толбузин, воевода тертый, привыкший к здешним суровым порядкам. — А там еще тунгусы перекроют отход.
— А ведь обязаны догнать. Живыми или мертвыми, — веско припечатал князь Василий Васильевич Голицын, кутаясь в подбитый соболем воротник.
А в это время конный отряд на службе у Китая метался на поле у ближайших укреплений Албазина. О том и спорили воеводы, уйдут ли… Не уйдут.
Три воеводы. Три столпа, на которых держался этот край, с грамотным и четким разделением полномочий. В последнее время они откровенно скучали, развлекаясь лишь тем, что наблюдали с башен за редкими вылазками неприятеля. Периодически маньчжурским лазутчикам удавалось проскользнуть к самому укрепрайону, и тогда начиналась потеха: на перехват срывались лучшие конные разъезды Албазина.
Удивительная ирония судьбы заключалась в том, что два лучших ударных разъезда русской крепости были сплошь составлены из крымских татар. И вот сейчас, далеко внизу, на потемневшем весеннем снегу, они окончательно зажимали в клещи отряд наемников-ойратов. Эти степняки проявили дьявольскую изворотливость, сумев подобраться почти к самым внешним веркам Албазина, чтобы выведать секреты новейших укреплений. Но уйти им было не суждено.
— И в какую же прорву серебра обходится богдыхану наем этих ойратов? — задумчиво, словно рассуждая сам с собой, произнес Голицын.
Государева оберегателя и дипломата искренне поражало то, сколько Цинская империя вбухивает в эту бесперспективную войну. Суммы выходили астрономическими. По донесениям лазутчиков, маньчжуры обложили тройным военным налогом не только саму Маньчжурию, но и ряд богатых северных китайских провинций. И всё это сгорало здесь, в амурских снегах.
— Лучше бы деньги эти потратили на договор с нами и торговлю, — сокрушался Голицын.
Снизу долетел сухой, раскатистый треск выстрелов. Над перелеском вспухли сизые облачка порохового дыма. Некоторым ойратам, сидевшим на превосходных лошадях, почти удалось вырваться, но татары били на скаку без промаха. Нельзя было оставлять врагу глаза и уши. Если есть возможность зачистить всех соглядатаев в округе, чтобы Канси так и не узнал, чем именно теперь ощетинился Албазин, это нужно делать безжалостно.
Когда последняя точка на снегу замерла, Голицын изящным жестом оправил рукава кафтана.
— Что ж, господа воеводы. Не отобедать ли нам?
Возражений не последовало. И Толбузин, и Бейтон до сих пор втайне поражались тому, как этому московскому франту удавалось даже на краю света, в условиях постоянной работы, учений, перемещений, окружать себя почти дворцовым уютом.
Что на обеде, что на ужине у князя всегда было такое изобилие и изящество сервировки, о котором другие защитники Албазина ранее и помыслить не могли. Секрет крылся в свите Голицына: он привез с собой расторопных слуг, которые мгновенно освоились, наладили поставки дичи, выстроили великолепную кухню и даже умудрялись подавать к столу свежую зелень.
— Пожалуй, съезжу-ка я сперва в Северный речной острог, — сказал Толбузин, поправляя саблю на поясе. — Проверю, как там пушкари обустроились. А к обеду, Василий Васильевич, непременно возвернусь.
Толбузин коротко поклонился и зашагал к лестнице. Обернувшись, Бейтон с гордостью окинул взглядом раскинувшуюся внизу панораму.
Албазин больше не был той деревянной крепостцой, какой его знали еще год назад. За рекордно короткие сроки он превратился в колоссальный, неприступный укрепрайон. Врага теперь встречали не просто грозные стены — по большей части одетые в камень, кирпич и даже невиданный здесь бетон. Врага ждала эшелонированная оборона.
Цепь вынесенных вперед земляных бастионов, соединенных небольшими передовыми острогами, напоминала знаменитые засечные черты на юге России, но с поправкой на передовую инженерную мысль и на артиллерию.
И теперь, когда зимним путем в Албазин доставили еще тридцать тяжелых орудий да батарею, новейших гаубиц-«единорогов» вместе с обученными пушкарями, каждый острог ощетинился убийственной огневой мощью.
Но артиллерией дело не ограничивалось. На подходах к крепости зияли замаскированные волчьи ямы. Четыре кузни в самом Албазине работали день и ночь, исторгая из своего нутра тысячи пудов «чеснока» — страшного оружия против любой конницы.
Стоит вражескому коню или пехотинцу наступить на раскиданные в траве кованые шипы, пробивающие ногу насквозь, — и атака захлебнется в крови еще на дальних подступах.
Не получится отбиться издали, так маньчжурам придется штурмовать сначала первую линию обороны, ложиться костьми на второй, и только потом, если кто-то чудом выживет, они увидят перед собой главные каменные цитадели.
Бейтон проводил взглядом уезжающего Толбузина, тяжело вздохнул и повернулся к Голицыну.
— Нет, Василий Васильевич. Не разумею я китайцев, — покачал головой обрусевший немец. — Нас ведь нынче голыми руками не взять. И до этого стояли намертво, а ведь тогда нас и тысячи не набиралось, да и пушек почитай что не было! А теперь?
Бейтон широким жестом указал на реку.
— По Амуру ходят наши речные корабли с артиллерией. По окрестностям конные разъезды из татар и тунгусов маньчжуров гоняют как зайцев. Казаки от них не отстают, лютуют в набегах. У нас камень, порох, сталь! Почему их богдыхан не договаривается? Зачем гонит людей на верную смерть?
Голицын подошел вплотную к краю башни и устремил тяжелый, проницательный взгляд за Амур, туда, где за лесами лежала империя Цин.
— Потому, Афанасий Иванович, — тихо ответил князь, — что для дракона отступить — значит потерять лицо. А потеря лица для них страшнее потери целой армии. Они еще не утвердились в Китае, а тут проиграть нам, тем паче без боя. Небось и серед ленивых китайцев найдутся те, кто проявит неповиновение маньчжурам. Вот они и желают сковырнуть нас. Да и мы для них, как тот крендель медовый. Столько пушек… в миг бы обросли оружием смертным. Но ничего. Когда они обломают клыки об этот бетон, они заговорят. Сами приползут. А пока… пусть смотрят и боятся.
Голицын на мгновение задумался, глядя на тающий вдали пороховой дым. А может, богдыхан Канси не договаривается просто потому, что уже не может себе этого позволить?
Князь вспомнил недавнюю китайскую делегацию. Послы в шелковых халатах с драконами тонко, витиевато намекали: можно, мол, соблюсти хотя бы формальные обряды. Пусть русские воеводы просто исполнят протокол китайского двора, отобьют земные поклоны правителю Поднебесной, признав его сюзеренитет. Сохранят богдыхану лицо. А уж после этого начнутся реальная политика, торговля и подписание взаимовыгодных договоров.
Будь Албазин один в глухой осаде, не имей он шансов выстоять — дипломат Голицын, возможно, скрипнул бы зубами и пошел на эту унизительную хитрость ради спасения людей. Но сейчас? Когда очевидно, что есть все силы не только отбиться, но и нанести сокрушительный контрудар по маньчжурским крепостям вдоль всего Амура? Нет. При таком раскладе маньчжуры со своими традициями оказались слишком уж негибкими. И поплатились за это.
— Договариваться с руки лишь тогда, когда твой нож уже легонько холодит горло переговорщика, — негромко, но веско произнес Василий Васильевич, обращаясь скорее к ветру, чем к собеседникам.
Затем он изящным движением унизанной перстнями кисти отряхнул со своего бархатного камзола совершенно несуществующую пылинку, развернулся и легким кивком поманил за собой Бейтона.
Афанасий Иванович прекрасно знал этот жест. И отлично понимал, что прямо сейчас его ждет лучшая — и единственная — в радиусе пяти тысяч верст коллекция изысканных вин и крепких настоек. С последним обозом из столицы привезли невообразимое количество элитного алкоголя.
Предназначался он не столько для застолий внутри Албазина, сколько как важнейшая валюта для большой политической игры — подкупать и задабривать местную племенную знать, тунгусов и дауров. Но для высших офицеров Голицын делал исключение.
Пропустив московского дипломата вперед на узкой каменной лестнице, Бейтон в который раз поймал себя на невольном восхищении. Как этому столичному щеголю удается всегда, в любых условиях, выглядеть столь безупречно?
Албазинский гарнизон сейчас не бедствовал. Недавно прибыл обоз с верстами доброго сукна, портные шили не покладая рук. К тому же зимой казаки лихо перехватили огромный китайский караван, доверху груженный теплой одеждой, предназначавшейся для армии вторжения.
Так что голых и босых в крепости не было, все ходили в добротном, теплом, хоть и разномастном. Но одно дело — быть тепло одетым, и совсем другое — стоять по щиколотку в весенней сибирской грязи и выглядеть при этом так, будто ты сейчас войдешь в двери Грановитой палаты. Этим искусством владел только Василий Васильевич.
Однако спокойно насладиться обедом и хрустальным бокалом рейнского не удалось. В дверь трапезной громко постучали.
Огромная армия маньчжурского полководца Ланьтуня всё-таки пришла в движение.
* * *
Воздух в штабной избе был сизым от трубочного табака. На столе, поверх раскинутых карт, лежали сброшенные рукавицы и сабли.
— Четырнадцать дён у нас есть, господа. Не более, — хмуро водил пальцем по карте Алексей Ларионович Толбузин.
— Знамо быть, как поступать, — спокойно отозвался Голицын, сидя в резном кресле и поигрывая серебряным кубком. — Отправил ли ты, Алексей Ларионович, гонцов во все ближние и дальние остроги? В Енисейск, в Нерчинск?
— Первое дело, как только весть принесли о выдвижении их воинства, — отрезал Толбузин. — Лучшие всадники ушли. Самые быстрые корабли отправил.
Василий Васильевич удовлетворенно усмехнулся и лишь изящно развел руками, всем своим видом показывая: «Ну так всё. Мы готовы. Осталось лишь с комфортом разгромить врага». Столько готовиться, вбухать такие ресурсы, которые в прямом смысли потом и кровью тащили через тысячи километров, теряя до трети и пушек и… всего. И теперь не выдюжить? Так нельзя.
Но Толбузин и Бейтон не разделяли его светской безмятежности. Они провели в этих суровых краях не одну зиму. В их кровь и плоть въелась привычка выживать на пределе человеческих возможностей, выковыривать последние крохи из амбаров, экономить каждую пулю, сдерживая орды врагов на голом энтузиазме.
Они категорически не привыкли воевать вот так — «по-богатому».
Их разум ветеранов всё еще отказывался верить в происходящее. Как это так: пороха в погребах припасено с лихвой на год непрерывной осады? Как это возможно, что каждый день к пристаням швартуются по два-три судна, доверху груженные отборным зерном, солониной и ядрами? Склады ломились так, что приходилось срочно рубить новые клети.
Голицын, заметив их напряжение, подался вперед и постучал костяшками пальцев по карте.
— Успокойтесь, господа воеводы. Ланьтаню просто нечем взять то, во что мы превратили Албазин. Быстро и безболезненно он не пройдет. Он сломает зубы в первые же дни.
И Голицын был абсолютно прав.
Тот старый, деревянный Албазин, героически выстоявший в прошлой осаде, так и остался стоять на своем месте — немного измененный, превращенный скорее во внутреннюю цитадель. Но вот рядом с ним, вгрызаясь в мерзлую землю, выросла совершенно новая, исполинская фортеция. Ее бастионы были отлиты из камня и цемента — немыслимая роскошь и чудо инженерии для этих диких мест.
Людей под началом трех воевод теперь было в десять раз больше. Артиллерии — в сто раз больше. Смертельная ловушка была открыта, и дракон полз прямо в нее.
— А ведь еще и штуцерники у нас есть, которые уже успели показать себя во всей красе, — Голицын почти откровенно, со вкусом рассмеялся, откинувшись на спинку кресла. — Так разве ж мы не сдюжим супротив их тридцати тысяч? Полноте, господа!
— В здешних местах, князь, всяко бывает. Удача — девка переменчивая, — нахмурился Толбузин, тяжело опираясь кулаками о стол. — Потому нужно крепко думать, гадать и упреждать, что там умыслил Ляньтань. Это их главный воевода. Хитрый лис.
По донесениям глубинной разведки, маньчжуры вели за собой не менее тридцати тысяч человек. Цифра для этих мест поистине колоссальная. Приамурье и северные границы империи Цин были дикими, суровыми землями. По сравнению с оживленным, густонаселенным срединным Китаем — это была безлюдная, ледяная пустыня.
И это несмотря на то, что сельскохозяйственных угодий тут много. Так много, что можно спокойно кормить всех переселенцев и еще с Китаем торговать зерном.
Любой военачальник понимал: снабжение такой оравы в тайге висит на волоске. Прокормить тридцать тысяч прожорливых ртов, когда обозы вязнут в весенней распутице, архисложно. Тем более сейчас, когда Цинская империя еще не до конца погасила внутренние бунты на юге и вела изнурительные кампании на других границах.
Но цифра все равно пугала.
Пугала всех, кроме Голицына. Как человек государственного масштаба, Василий Васильевич привык к иным порядкам величин. Он прекрасно знал, что Русское царство, случись большая беда и напрягись оно изо всех сил, способно выставить единовременно и сто пятьдесят, и сто семьдесят тысяч войска с поместной конницей и казачьими полками. Для него тридцать тысяч были просто крупной армией.
А вот местные воеводы, привыкшие к сибирским реалиям, где отряд в триста сабель уже считался грозной силой, способной покорять целые народы, от такой махины невольно ежились.
У Албазина оставалось четырнадцать дней.
Четырнадцать дней бешеной, лязгающей железом подготовки. Да, укрепления были возведены, но предстояло вдохнуть в них жизнь.
Эти две недели слились в один непрерывный гул. По ночам скрытно минировались подходы к передовым бастионам — телеги выезжали за ворота, и сотни пудов кованого «чеснока» веером разлетались в высокую траву и весеннюю грязь, превращая поле в невидимую мясорубку для пехоты и коней. Проводились учения пушкарей: расчеты доводили свои действия до автоматизма, чтобы бить картечью вслепую, по заранее пристрелянным ориентирам.
Далеко в тайгу ушли усиленные конные разъезды из татар и тунгусов с приказом жалить армию Ланьтаня на марше: резать обозы, травить колодцы, убивать фуражиров и не давать спать по ночам. Отправились в свой рейд и диверсанты — недавнее пополнение, знаменитые «птенцы Стрельчина».
Эти люди, скорее похожие на призраков, чем на солдат, получили от Голицына особые, личные указания. Впрочем, они и сами прекрасно знали, в какие кровавые и болезненные точки бить врага.
А потом на переговоры прибыл он. Ляньтань.
Маньчжурский главнокомандующий не выглядел сказочным великаном или свирепым степным батуром. Это был невысокий, сухой человек с пронзительным взглядом стратега и мудреца. Его глаза цепко фиксировали каждую деталь.
Голицын и Толбузин разыграли встречу как по нотам. Парламентеров приняли в самой отдаленной, нарочито скромной передовой крепостице — глухом земляном редуте. Все это было сделано для того, чтобы Ланьтань не смог рассмотреть ни бетонных цитаделей основного укрепрайона, ни истинного количества пушек.
— Я удивлен, — Ланьтань заговорил первым. Вопреки ожиданиям русских, он обошелся без долгих восточных расшаркиваний и цветочных метафор. Он перешел прямо к делу. — Я был в этих краях чуть больше года назад, и здесь не было и половины того, что нарыто сейчас.
Маньчжур окинул взглядом бревенчатые стены переговорной избы.
— Вы должны срыть эту крепость, — ровным, почти будничным тоном продолжил полководец. — Срыть до основания. А мы взамен готовы разрешить вам проход по Амуру. Быть может, даже позволим заходить с товарами в Сунгари. С обязательным таможенным досмотром, разумеется. Соглашайтесь. Москва далеко — год в пути. А Пекин близко. Меньше месяца пути.
Голицын чуть наклонил голову, внимательно слушая гортанную китайскую речь, которую тут же перекладывал на русский толмач. Впрочем, князь уже несколько месяцев усердно изучал язык противника и улавливал суть еще до перевода.
— Я понимаю, славный Ланьтань, что ты, как верный слуга богдыхана, просто обязан был произнести эти слова для протокола, — Василий Васильевич мягко улыбнулся. — Но давай отбросим эти условности. Раз уж мы сели за один стол, давай говорить начистоту. Мы оба знаем, что ничего мы срывать не будем.
Ланьтань медленно поднялся со своего табурета, поправляя тяжелый шелк одеяния. Лицо его оставалось каменным.
— Тогда, к моему глубочайшему сожалению, — произнес он, глядя Голицыну в глаза, — сперва нам придется пролить кровь. Много крови. А уже потом разговаривать. Но беда в том, русский князь, что когда льется кровь, разговаривать уже не хочется. Одним хочется мстить, а другим — добить подранка.
— Глубокая мысль. Истинно так, — кивнул Голицын, даже не думая вставать. Князь небрежно покрутил на пальце перстень с огромным сапфиром. — Но смею тебя заверить, почтенный, что и поражения бывают разными.
Ланьтань замер у дверей. Толмач поперхнулся, но перевел.
— Война — дело темное, — негромко, доверительно продолжил Василий Васильевич. — Если вдруг, в пылу осады, ты, Ланьтань, совершенно случайно совершишь какую-нибудь… скажем так, небольшую тактическую ошибку. Ошибку, которая позволит нам сохранить жизни наших солдат, а тебе — сохранить остатки армии… Я эту ошибку пойму.
Голицын сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе, и добавил с холодной, деловой интонацией:
— А еще я ее оценю. В очень большое количество отборного серебра.
Ланьтань на секунду замер. Затем уголки его губ едва заметно дрогнули в усмешке. Он не возмутился. Не выхватил саблю от нанесенного оскорбления. Он лишь бросил долгий, оценивающий взгляд на русского дипломата.
Да, он был гордым маньчжуром. И маньчжуры исторически презирали этнических китайцев именно за их повальную, въевшуюся в плоть и кровь коррупцию. Но, как оказалось, хваленая маньчжурская принципиальность и честность работали лишь до того момента, пока им самим не начинали предлагать взятки. Причем взятки имперского размаха — за решение вопросов ценой в тысячи жизней.
Ланьтань ничего не ответил. Он молча вышел на морозный воздух. Но Голицын, оставшись в избе, удовлетворенно отпил вина. Наживка была заброшена. Теперь дракону предстояло решить: попытаться проглотить бетонную крепость или взять серебро и уйти живым.
Полководец Ляньтань отнюдь не был бессребреником. Он не был казнокрадом в привычном, наглом понимании этого слова, не обворовывал собственное войско в открытую, а потому в Пекине считался человеком кристально чистым. Но истина заключалась в другом: он просто воровал изящнее и брал меньше, чем остальные царедворцы. И предложение русского князя глубоко запало в его расчетливый ум.
Однако маньчжурская гордость требовала пробы сил.
— Ты с чего пообещал ему серебро за ошибку? — спросил Талбузин, начиная даже обижаться на то, что с ним не согласована попытка покупки лояльности вражеского полководца.
— А ты видел, каким внимательным и как вел себя толмач китайский? Не прост он… И что услышит? Что за ошибки полководца мы платим? — Голицын устроил урок дипломатии.
— А ведь любое можно принять за намеренную ошибку и тогда…
— Все верно. И тогда Ландуня, поистине неплохого полководца, его обвинят. Солдаты расстроятся, офицеры потеряют дух…
— Ох и хитер же ты, Голицын…
«Был бы поистине хитер, не пойман был бы во время Стрелецкого бунта,» — подумал Василий Васильевич.

Глава 15

Албазин.
18 апреля 1685 года.
Через два дня, на рассвете, когда солнце еще не вступило в свои права и над Амуром висел густой, молочный туман, маньчжурская конница ринулась на штурм.
Они надеялись на внезапность. Но их уже ждали.
Бейтон и Толбузин не зря ели свой хлеб. Еще накануне ночной вылазке казаков удалось взять ценного «языка» из командного состава неприятеля. Пленный, после недолгих уговоров каленым железом, выложил всё. К тому же русские дозорные с башен давно проанализировали перемещения ударных маньчжурских соединений — тех самых «знаменных» частей, которые имели наибольший опыт в нанесении первого, сокрушительного удара. Направление атаки было вычислено с пугающей точностью.
Русские выжидали. В передовых острогах стояла мертвая, звенящая тишина. Ни единого выстрела не прозвучало, пока маньчжурские воины, увязнув в размокшей земле, не подошли вплотную к глубоким рвам и не начали спешиваться, готовясь лезть на земляные валы.
Это была их роковая ошибка.
Тишину разорвал оглушительный, слитный рев десятков орудий. Бастионы выплюнули в туман тонны свинца и чугуна. Скрытые до поры новейшие гаубицы-«единороги» ударили в упор, засыпая всё пространство перед рвом густой, смертоносной картечью.
Она выкашивала лучших маньчжурских воинов целыми рядами, превращая элиту армии Канси в кровавое месиво из рваной плоти, изломанных доспехов и бьющихся в агонии лошадей. А то, что не успели сделать пушкари, хладнокровно довершали штуцерники, выбивая из дальнобойных винтовалей уцелевших командиров.
Потери китайцев в первые же минуты исчислялись сотнями. Ляньтань, наблюдавший за бойней с безопасного расстояния, стиснул зубы до скрипа. К нему пришло леденящее понимание: взять этот бетонный укрепрайон с наскока будет не просто крайне сложно. Это будет стоить ему всей армии.
Но понимание того, что взять Албазин невозможно в принципе, к нему еще не пришло…
Отчаянный вой маньчжурских рожков прорезал пороховую гарь. Ляньтань, спасая элиту от полного истребления, бросил в бой резерв — легкую конницу из «желтого знамени» с приказом провести разведку боем на левом фланге, у правофланговых бастионов. Это была попытка нащупать слабину, заставить русских растянуть силы.
Степная кавалерия, гикая и распуская по ветру бунчуки, веером рассыпалась вдоль линии фортов, поливая защитников градом стрел. Но и этот маневр разбился о железную дисциплину обновленного Албазина. На валах сухо щелкнули затворы. Залп ротных стрелков прозвучал как единый хлопок гигантского бича. Свинец снес первые ряды всадников вместе с лошадьми.
А затем створки северных ворот с лязгом распахнулись. Оттуда, сверкая в лучах пробивающегося сквозь туман солнца отточенными палашами, вырвалась казачья сотня. Рубка была короткой и беспощадной. Русские не брали пленных в этой свалке — они просто втоптали разведку Ляньтаня в кровавую грязь, отбросив выживших маньчжуров к лесу. Земля перед Албазином осталась за защитниками.
— Как-то легко все это, — задумчиво сказал Алексей Ларионович Толбузин, первый воевода Албазина.
Он, вместе с другими командирами, наблюдал за боем из центрального, самого мощного, с башней из камня и бетона, бастиона.
— Так столько готовились, столько людей и лошадей загубили, чтобы добраться сюда и привезти пушки… Мы свои потери в людях получили еще до войны. И неча нынче более терять людей. Очередь маньчжуров, — заметил Голицын.
Тут же прибежал на командный пункт Афанасий Иванович Бейтон, второй воевода Албазина.
— Все… отправились корабли. И да помоги нам Бог, — сказал он, потом начал было креститься по латинскому обряду, мотнул головой и перекрестился по-старообрядчески.
Хотя был каноническим православным. Но столько эмоций, волнений, суеты, что и потеряться можно. Ждали не один год атаки, готовились, особенно в последний год. И вот он — момент истины.
* * *
Главный сюрприз этого утра ждал китайского полководца не на суше. Хотя и там Ляньтань был встречен так, как просто не укладывалось в ярком и стратегически мыслящем уме военачальника. Ведь это казалось невозможным… такие укрепления, насыщение войсками, артиллерии, которая явно же превосходит в разы те нелепые пушки, что есть в малом числе у маньчжуров.
Пока Ляньтань стягивал потрепанные полки к лагерю, подсчитывая чудовищные потери, над Амуром начал рассеиваться утренний туман. Река была главной транспортной артерией империи Цин в этом походе. Именно по ней к осаждающим должны были подойти тяжелые джонки с провиантом, осадными лестницами, порохом и свежим пополнением.
Что могло быть важнейшим — провиант — так же шел в большей степени по реке. На месте собрать еду для армии невозможно.
Целая флотилия из двадцати пузатых речных транспортов, тяжело груженных рисом, свинцом и пехотой, медленно выгребала из-за поворота реки, подгоняемая течением и ленивым ветром.
Они шли уверенно, не ожидая угрозы на воде. В последнее время не отмечалось передвижение русских на кораблях. Хотя и говорили защитники рядом стоящей крепости Аньгу
И жестоко за это поплатились.
Из-за лесистого мыса, перерезая китайцам фарватер, бесшумно выскользнули русские корабли. Это были не старые неповоротливые дощаники. Албазинцы вывели на воду три свежесрубленных прама — низкосидящие, бронированные толстенными дубовыми досками плавучие батареи. И два быстроходных галеаса, чьи обводы выдавали чертежи совершенно другой эпохи.
Так получилось, что Албазин сейчас — это чуть ли не столица русского кораблестроения. По числу населения, даже с учетом военных, кораблестроителей больше всего, чем в любом русском городе. Ну по крайней мере, так было до того, как Рига стала русской. Но ведь в Албазине о таком успехе русского оружия, отваге и смекалке еще не знали.
Вот и не остались корабелы без дела, показали, что не зря на довольствии в городе находятся. Да и потренировались… Скоро же, возможно, строить корабли в устье Амура, на Тихом океане.
Китайские кормчие отчаянно забили в гонги, пытаясь развернуть тяжелые джонки, но было поздно.
— По головным… Картечью… Пали! — раскатился над рекой рык казачьего сотника, командовавшего эскадрой.
Борта русских кораблей окутались сизым дымом. Но это были не обычные пушки. На ближней дистанции заговорили чудовищные по своей разрушительной силе орудия — короткоствольные чугунные карронады, ласково прозванные пушкарями «дробителями».
Их залп на дистанции пистолетного выстрела был страшен. Карронады выплюнули облака крупной картечи, рубленого железа и гвоздей. Этот железный шторм буквально сдул надстройки с передовых маньчжурских кораблей. Хрупкое дерево джонок разлеталось в щепки, которые сами по себе становились смертоносным оружием, калеча экипажи. Стоны и крики рвущихся на куски людей заглушались грохотом следующих залпов.
Длинноствольные пушки русских галеасов били бронебойными ядрами прямо по ватерлинии тяжелых транспортов. Две китайские джонки, получив пробоины, начали стремительно крениться на борт, черпая воду. Пехота в тяжелых доспехах, вопя от ужаса, сыпалась в ледяные воды Амура, где немедленно шла на дно.
Один из транспортов, на котором, видимо, везли порох, вдруг вспух изнутри ослепительной оранжевой вспышкой. Чудовищный взрыв поднял над рекой столб воды и огня, разбросав горящие обломки на сотню саженей вокруг.
Флотилия Канси была парализована паникой и превратилась в плавучую бойню. Те корабли, что шли позади, попытались выброситься на отмели, чтобы спастись. Но русские прамы уже маневрировали, отрезая им путь к отступлению. А еще и отрабатывали винтовальники, которые выцепляли вражеских командиров и уничтожали их не жалея, добавляя паники на кораблях маньчжуров.
— На абордаж! Вяжи их, братцы! — полетела команда.
Казаки с диким гиканьем посыпались на палубы уцелевших джонок, орудуя тесаками, пиками и короткими топорами-чеканами. Китайские солдаты, оглушенные канонадой и деморализованные видом разорванных в клочья товарищей, сдавались почти без боя, бросая оружие к ногам русских.
Активный бой на воде продлился едва ли сорок минут.
Когда дым рассеялся, Амур представлял собой жуткое зрелище. Почерневшая от крови вода несла на восток обломки мачт, разбитые бочки и тела в маньчжурских халатах. Шесть транспортов неприятеля покоились на дне.
Но главное было не в этом. Ляньтань, стоявший на холме у своего лагеря, мог лишь бессильно сжимать кулаки до побелевших костяшек. На его глазах русские корабли, развернувшись против течения, деловито брали на буксир девять уцелевших китайских джонок.
Полные до краев отборным рисом, порохом, шелком и оружием, эти трофейные корабли, увенчанные теперь православными стягами, триумфально втягивались в гавань Албазина.
За одно утро маньчжурская армия лишилась элитной ударной конницы, месячного запаса провианта и господства на реке. Осада, которая должна была стать быстрой и победоносной, обернулась для империи Цин ледяным кошмаром.
Был бы у руля армии кто иной, а не Ланьдунь, может и лучший военачальник у маньчжуров, то сдался бы, отступил. Но не этот человек. Он не стал рыдать и состригать свою косу, он стал думать, слушать людей, анализировать, окапываться. Ланьдунь был готов дать новый бой.
* * *
Москва. Усадьба Матвеева.
19 апреля 1685 года.
Усадьба Матвеева была… европейской. Первое место в городе, ну кроме только моей усадьбы, и то частично, где дух Европы ощущался отчетливо. Не душок, не вонь, когда имеет место быть глупое и безвкусное подражание. А Дух. Это — Европа. Пусть внутри, не снаружи. Но я словно был в парижском доме, ну или в голландском, но где хозяева галлофилы.
Наслаждаться же интерьерами, дорогими тканями на стенах, картинами, скульптурами, резными гнутыми ножками мебели… не было. Шел спор. Важный, может и важнейший для будущего России.
— Но почему нет⁈ — Я в сердцах хлопнул ладонью по тяжелому дубовому столу, заставив вздрогнуть пламя свечей в массивных бронзовых шандалах.
— Оттого, что молод еще Государь! — Артамон Сергеевич Матвеев упрямо наклонил голову, его тяжелый взгляд из-под кустистых бровей не сулил никаких компромиссов. — Да и почто нам империи эти басурманские? Царство наше православное ничем не хуже!
В просторной, полутемной гостиной зале дома Матвеева собрали так называемую «малую думу» — рабочую группу из дюжины влиятельнейших бояр, практически всех сановников первой величины, кто находился сейчас в Москве. Для пущего веса привлекли даже Патриарха. Но по факту, в этой душной, пропахшей воском, ладаном и дорогим сукном комнате жестоко спорили только двое: я и Матвеев. Остальные замерли, настороженно переводя взгляды с меня на ближнего царского советника.
— Артамон Сергеевич, — я заставил себя выдохнуть, сбавляя тон, и подался вперед. — Ты, видать, те бумаги, что я намедни всем рассылал, без должного внимания читал. Там все описано… Пойми ты: став Императором, Петр Алексеевич не перестанет быть русским Царем! Одно другому не мешает. Но оглянись на границы! Держава наша уже сейчас раскинулась шире, чем их хваленая Священная Римская империя. Больше, чем Османская! Народов под рукой Москвы проживает столько, что ни в одной писцовой книге не счесть. Вон и ногайцы… Разве ж это не Империя⁈
— Сие есть Царствие Великое, Богом хранимое, — глухо, словно из бездонной бочки, подал голос Патриарх, осеняя себя широким крестным знамением.
— Истинно так, Владыко! — с готовностью подхватил я, оборачиваясь к духовенству. — Но коль мы рубим окно в Европу и выходим на их политический двор, мы обязаны заявить о себе на их языке. Они не понимают слова «Царство». Для них это синоним варварской Азии. Вот что за царство Картли? Сколько его? Малое оно. А не мы ли Третий Рим⁈ Так отчего же Третьему Риму не именоваться Империей⁈
К маю, ко дню рождения Государя, я твердо решил преподнести Петру этот титул. И для себя я давно дал четкий ответ, зачем это нужно. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, а в Европу со своими титулами не ходят, как и не ездят в Тулу со своим самоваром. Раз уж мы решили повернуть лицо на Запад, интегрироваться в их торговлю и союзы, мы должны заставить их использовать понятную им, но высшую терминологию.
Понятно, что царство — сильнее по своему первоначальному значению, чем империя. Кто такой император в Древнем Риме? Первоначально? Всего-то предводитель войск, региональный причем, провозглашенный. Царь — Цезарь. Вон мы австрияков цесарцами зовем.
Но титулатура меняется. И граф уже не чиновник в регионе, а герцог не всегда родственник короля.
Империя — это геополитическая заявка. Это удар кулаком по европейскому столу. Это провозглашение: «Москва — Третий Рим, мы — правопреемники истинной веры, и мы — сильнейшая держава континента». Так к чему скромничать?
В той, другой истории, которую я помнил, Россия стала Империей лишь после долгой и изматывающей Северной войны, после окончательной победы над шведами под Полтавой и Ништадтского мира.
Но здесь и сейчас всё было иначе! Мы уже покорили Крым! То, что век считалось невозможным, что казалось еще более сказочным, чем победа над шведами, свершилось — и одно это уже давало бесспорное право на имперский венец.
Мы прямо сейчас успешно бьем шведов — пусть пока не в полную силу, но методично и эффективно. А в папках военного ведомства уже лежат детальные планы новых военных операций.
Разве мы выглядим слабее Священной Римской империи — этого лоскутного, вечно грызущегося одеяла, которое чудом не рухнуло и не скоро вернет былой блеск? Да и на Востоке всё идет по плану. В Албазин вложены колоссальные ресурсы, китайцам будет устроена такая мясорубка, что грядущий всеобъемлющий договор с империей Цин будет продиктован нашими условиями.
— Не признают они Империю нашу в Европах, — скривил губы Матвеев, нервно теребя бороду. — Засмеют только.
— Так они и Царство наше за равное не признают! — жестко парировал я. — А Империю — признают. Никуда не денутся. А не поймут с первого раза — настучим по венценосным головам, вразумим пушками да штыками, пока не подпишут признание!
В иной истории европейцы тоже десятилетиями кривились, отказываясь называть русских царей императорами. Французы и вовсе упирались до последнего. Но признали же! Все до единого. Сила ломит солому.
— А Государь-то сам… что на сие думает?
Этот негромкий, хрипловатый голос прозвучал неожиданно.
Я резко повернул голову. Князь Юрий Алексеевич Долгоруков.
— Государь мыслит, что сие есть благо для России, — твердо ответил я, глядя в выцветшие, но умные глаза старого князя. — Но он никогда не станет об этом просить. Помазанник Божий не выторговывает себе титулы. Или мы, верные слуги и Боярская Дума, сами поднесем ему императорский венец от лица всей земли русской, или Империи не будет.
Я блефовал лишь отчасти. Петр Алексеевич, разумеется, знал обо всём. Такое тектоническое политическое сдвижение не могло готовиться без его негласного одобрения. Выйди мы с этой инициативой без подготовки — он бы просто открестился от нас, выставив дураками. Ему нужна была инициатива снизу. Монолитная просьба элит.
Долгоруков замолчал. Его пальцы, унизанные перстнями, медленно барабанили по резному подлокотнику кресла.
— Я за твою придумку, князь Егор Иванович, — вдруг веско и отчетливо произнес князь.
В палате повисла гробовая тишина. Я едва не поперхнулся воздухом от удивления.
Это было сродни грому среди ясного неба. Долгоруковы! После недавнего Стрелецкого бунта этот древний род катастрофически сдал позиции. Они не смогли вовремя сориентироваться, проявили нерешительность, хотя в первые дни бунта держали в руках серьезные рычаги влияния. После того провала клан Долгоруковых ушел в глухую тень, не отсвечивал и, казалось, смирился с ролью политических трупов.
Я вообще не брал в расчет ни самого Юрия Алексеевича, ни десяток других бояр-статистов, сидящих сейчас за этим столом. И вдруг — такая мощная, открытая поддержка. Спящий лев подал голос. И этот голос мог переломить ход всего совета.
Матвеев тяжело, исподлобья посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Долгорукова. В повисшей тишине было слышно, как потрескивают свечи.
Я читал эти взгляды как открытую книгу. С огромной долей вероятности я понимал, что сейчас происходит в голове царского фаворита. Матвеев пристально следил за событиями, разворачивающимися в Речи Посполитой, и прекрасно помнил печальный опыт Яна Казимира Сапеги, против которого в свое время ополчились почти все знатные магнатские роды.
Не станет Матвеев своего рода Сапегой? Не вызовет ли на себя недовольствие многих? А я?
В нашей Думе существовало то, что я про себя называл «боярским болотом» — большая часть заседающих здесь сановников на деле представляла собой безликих статистов. Но это было то самое стадо, которое, если дать ему внятный повод и сильного вожака, могло превратиться в сокрушительную силу.
И уж точно, если это сопротивление будет организованным, то нынешнему правящему триумвирату — Прозоровскому, Матвееву и Ромодановскому — придется несладко. Сохранение их власти окажется под большим вопросом.
И я был тем самым камнем, который, на какую чашу весов ни положи, гарантированно перевесит другую.
Мой политический вес взлетел до небес после недавней аудиенции. Государь остался крайне доволен тем, как я изящно и бескровно для русских людей замирил ногайцев, да еще и подвел под его руку строптивых черкесов. Мой проект с бахмутской солью Петр Алексеевич и вовсе оценил по достоинству, осознав масштаб грядущих барышей.
Выволочку он мне устроил только за одно — за то, что я своевольно учинил поединок, в котором запросто мог сложить голову, грубо нарушив царский указ о запрете дуэлей.
— Так то не дуэль была, Мин херц, то традиционный казачий круг! — глазом не моргнув, парировал я тогда.
И, не давая царю опомниться, тут же прочел ему целую лекцию по юриспруденции: что есть буква закона, а что — его дух, и какими именно формулировками следует оперировать при составлении уложений, чтобы исключить любое иное толкование, кроме заложенного законодателем.
И тут же мы взяли закон государя и разобрали его, выявляя все лазейки и несовершенство указа. Хороший урок прошел. Чаще нужно разбирать другие законы на предмет их дырявости и двоякости интерпретации. Нужно повышать юридическую сторону законотворчества.
Выкрутился. Государь лишь хмыкнул. Прямой награды в виде чинов или золота я тогда не получил, но то, что мне дали, было стократ ценнее. Под мое личное управление на два года отошли обширные государственные земли и часть личных вотчин Романовых. Условие было жестким: если я покажу там существенный рост сельского хозяйства и мануфактурного производства, то вся сверхприбыль останется мне.
И я покажу. Еще как покажу. Мой первый сахарный завод уже строился, технология экстракции из свеклы была более-менее отработана. А по соседству, чтобы добро не пропадало, возводились масштабные свиные дворы — свекловичный жмых был идеальным, почти бесплатным кормом. Экономика должна быть экономной, а производство — безотходным.
— Хорошо. Будь по-вашему, — голос Матвеева вырвал меня из размышлений. Он тяжело вздохнул, признавая поражение. — Но коронацией и провозглашением Императора займемся мы с Владыкой.
— За свой ли счет? — подначил я Матвеева.
— С тобой на паях, — усмехнулся Артамон Сергеевич, быстро найдясь.
Одновременно Матвеев посмотрел в мою сторону с явным, жгучим осуждением. В этом взгляде читалось: «Что ж ты, ирод, вынуждаешь меня такие радикальные решения принимать?».
Для меня это оставалось загадкой. Почему Матвеев — убежденный западник, человек, который первым сбросил ферязь, облачился в европейское платье и даже сбрил боярскую бороду, — так отчаянно противился титулу Императора? Ведь все факты кричали о том, что Россия уже переросла царские одежды!
— Если никто не против, — я выдержал паузу, позволив своему голосу зазвучать мягко, но веско, — то дозвольте от Русского торгово-промышленного компанейства даровать Государю новую корону.
Возражений не последовало. Особенно вздохнул с облегчением Матвеев. Конечно коронация будет за казенный счет. А казна после войн была не резиновой, и пышные торжества пугали его именно своими расходами.
А новая корона была необходима как воздух. Если древняя Шапка Мономаха была хороша для Великого князя Московского, но уже маловата для Царя, то для Императора требовалось нечто совершенно иное. Нечто такое, что ослепит своим великолепием и заставит подавиться завистью всех европейских послов.
— Вот и славно, — я скрестил пальцы в замок, обведя взглядом Думу. — Значит, пора немедля рассылать приглашения ко всем европейским дворам. Пусть пришлют знать высшего ранга. А за тем, кто прибудет, а кто нос поветру пустит, пускай Таннер проследит. Он сейчас как раз в Польше отирается, на коронации Августа.
Сложилось. В фундамент грядущей Империи был заложен еще один массивный, монолитный блок.
Причем это была не просто внутриполитическая победа. Это была изящная дипломатическая ловушка, проверка на вшивость наших потенциальных «европейских партнеров».
Они не могут не понимать политического веса этого события. По тому, кого именно они пришлют в Москву — принца крови, захудалого графа или вообще проигнорируют приглашение, — мы безошибочно определим их истинное отношение к России. И на основе этого выстроим свою будущую стратегию.
Я внутренне усмехнулся, предвкушая, как ужом на сковородке теперь будут вертеться австрийцы. Габсбурги спят и видят, как бы чужими руками раздуть пожар, всячески подговаривая малороссийских казаков на новый бунт против Москвы. При этом в открытую войну они вступать боятся.
Приглашение на коронацию Императора станет для них цугцвангом. Приехать и признать титул — значит усилить наши позиции. А если они осмелятся проигнорировать это приглашение… что ж, это будет равноценно официальному признанию себя враждебной страной.
А с врагами Третий Рим разговаривает уже совсем на другом языке. На языке пушек.
Иезуитства ради мелькнула мысль: а не послать ли официальное приглашение на имперскую коронацию еще и османскому султану? Тонкая, издевательская пощечина Блистательной Порте. При том, что моя разведка уже докладывала: некоторые отборные турецкие подразделения, стоявшие в Сербии, начали скрытную передислокацию в сторону Аккермана, готовясь форсировать Дунай в районе Журжи. Явно же в гости к нам заглянуть собираются. Что ж, пусть приезжают. Встретим.

Глава 16

Москва.
19 апреля 1685 года.
Часть бояр ушла. Статисты. Но побывать на таком судьбоносном совещании — уже в копилку. Всегда же можно сказать государю, или своим внукам, что и я там там был мед-пиво пил. Нет, как раз меда и пиво, но скорее вино и алкоголь моей мануфактуры, пить будут уже избранные.
Я качнулся в кресле и всем своим видом — легким постукиванием пальцев по столешнице, взглядом на напольные часы — стал показывать, что сильно спешу и предпочел бы уже покинуть это почтенное собрание.
— Спешишь куда, Егорий Иванович? — прищурился Матвеев, заметив мои маневры. — Не уделишь нам больше времени своего? Али заждалась зазноба какая?
— Пущай бы и побегал, — вновь неожиданно подал голос Долгоруков, выступая на моей стороне. — А то мы с тобой, Артамон Сергеевич, по молодости лет от дел не бегали?
— Всяко было, — глухо усмехнулся Матвеев.
Он по старой, многолетней боярской привычке потянулся рукой к подбородку, чтобы огладить бороду, но пальцы скользнули по гладко выбритой на европейский манер коже. Артамон Сергеевич раздраженно дернул щекой.
Я едва заметно улыбнулся. Что это? Два старых политических волка решили примириться у меня на глазах? Судя по всему, именно так. Впрочем, я не питал иллюзий, что это кардинально меняет политические расклады в государстве. Просто один из старейших, но при этом весьма знатных бояр официально примкнул к правящей коалиции. Или, по крайней мере, обозначил готовность это сделать. В византийских кулуарах московской политики в подобных полунамеках и случайных фразах скрывалась бездна смыслов.
— Не могу заставлять ждать польскую королеву и Ее Высочество Софью Алексеевну, — поднявшись, я чуть поклонился Думе. — Имею с ними важный разговор.
Это была правда. Конечно, на традиционных боярских застольях, одно из которых намечалось сегодня, тоже нужно было изредка присутствовать — ради связей и нужных слухов. Но дел навалилось столько, что я, как белка в колесе, пытался поспеть везде.
Помимо встречи с монаршими особами, мне еще предстояло проконтролировать, как взял бразды правления новый управляющий Русской торгово-промышленной компании. Человек он, бесспорно, опытный, акула купеческого мира, и вполне мог бы уже сейчас без надзора прибирать к рукам все дела своего отца, но я свято чтил золотое правило: «доверяй, но проверяй». С Собакиным, которого готовят к отправке со стрелецким отрядом на Дальний Восток, ведь правило сработало.
Выйдя на свежий воздух, я взлетел в седло своего аргамака. Окинул взглядом двор усадьбы Матвеева, где проходил совет, и в очередной раз хмыкнул, поразившись тому, насколько русское боярство, дорвавшись до новшеств, стало исступленно подражать европейцам.
Вон, прямо по центру двора, среди московских сугробов и мартовской грязи, высится мраморная статуя какого-то античного голого мужика у фонтана. А дворня сейчас остервенело пытается разбить вокруг нее «английский парк» с геометрически правильными газонами.
Выехав за ворота, я задумался. Какую же колоссальную площадь в Москве занимают усадьбы Матвеева, Долгорукова, да и моя собственная. Город безмерно растянут вширь, драгоценная полезная площадь занята бесконечными заборами, садами и конюшнями. Это было крайне непрактично с точки зрения логистики и урбанистики.
Но я одернул себя. Если сейчас попытаться провести реновацию — урезать боярские землевладения в столице ради строительства мануфактур или общественных заведений — поднимется такой шквал негодования, что я вмиг из героя-миротворца превращусь в изгоя и врага государства. Всему свое время. По-немногу нужно этим заниматься. Но не наступая боярам на пятки, не множить проблемы на пустом месте.
Встреча с двумя влиятельнейшими женщинами эпохи была назначена в московской резиденции Марии Казимиры Собеской.
Едва переступив порог ее дома, я замер. Вдовствующая польская королева превратила свои покои в нечто невообразимое. По сути, если не считать тех колоссальных культурно-исторических ценностей, что мы сейчас массово скупали в Европе в ходе Великого посольства, именно этот дом можно было считать первым в России настоящим музеем искусств.
Стены были плотно увешаны полотнами. Я наметанным взглядом выцепил несколько весьма недурных картин, которые можно было смело отнести к голландскому Возрождению, хотя имена авторов были мне не знакомы.
— Ваше Величество, — я учтиво склонился, целуя протянутую, все еще весьма изящную для женщины ее возраста руку Марии Казимиры.
Затем повернулся ко второй гостье:
— Ваше Высочество.
К русской царевне Софье Алексеевне политес требовал обращаться именно так.
Выпрямившись, я невольно задержал взгляд на Софье. Царевна была облачена в поразительное платье. Это был смелый, почти дерзкий симбиоз классического русского стиля и передовой европейской моды.
Я давно начал замечать этот зарождающийся тренд: столичные аристократки, способные позволить себе первоклассных портных, формировали совершенно новую эстетику — на стыке французской смелости, польской роскоши и русских традиционных элементов.
Наряд Софьи Алексеевны венчал изящный, стилизованный кокошник — сильно уменьшенный, расшитый жемчугом и не скрывающий, а подчеркивающий сложную европейскую прическу. Платье сидело почти по фигуре, но с легкой «изюминкой» старомосковского кроя рукавов.
«Нужно будет непременно выведать у нее, что за гениальный мастер пошил эту диковину, — мысленно сделал я зарубку в памяти. — Уверен, нечто подобное будет фантастически смотреться на моей красавице-жене».
— Вы заставили нас ждать, князь, — с легким, но обманчиво-мягким польским акцентом произнесла Мария Казимира, указывая мне на кресло напротив. — Надеюсь, судьбы мира, которые вы там решали с боярами, стоили нашего терпения?
— Князь…
Тонкий, почти хрустальный девичий голосок заставил меня обернуться. Передо мной, в безупречно исполненном, изящнейшем книксене замерло милое создание. Этому невозможно было просто научиться у танцмейстера — с такой врожденной грацией, с таким идеальным наклоном головы и плавным движением складок тяжелого шелка нужно было только родиться.
Сыновей здесь, в Москве, у Марии Казимиры Сабеской не было. Я знал, что они уже в школе Петровой с государем обучаться начали, ну и зачислены во Второй Преображенский полк поручиками оба.
Зато при ней находилась ее дочь — юная Тереза Кунегунда.
Я учтиво кивнул девочке, а мой мозг уже лихорадочно просчитывал ситуацию. Я прекрасно понимал, зачем старая польская интриганка устроила эту мизансцену. Мне не просто представили дочь, с ней-то я был уже знаком, — мне продемонстрировали товар лицом. Мария Казимира, лишившись варшавского трона, определенно вынашивала дерзкий план: усадить свою кровинку на трон московский, выдав ее за Петра Алексеевича.
Рассматривал ли я подобный вариант всерьез? Скорее нет. Хотя особого отчуждения или неприязни подобная идея у меня не вызывала. Девочка действительно мила, черты лица обещают в будущем редкую красоту, стать угадывается уже сейчас.
Но… тут вступала в права природа и вкусы самого Государя. Зная Петра, я понимал: для него критически важно, чтобы некоторые женские прелести были, скажем так, весьма выдающимися и пышными, а польская принцесса обещала вырасти скорее утонченной тростинкой.
Впрочем, я помнил ее по иной истории. Эта «тростинка» впоследствии железной рукой помогала мужу управлять Баварией. Она быстро нашла свою политическую нишу, никогда не путалась под ногами у супруга, вела поразительно активный образ жизни и обладала стальным стержнем. Идеальная жена для государственного мужа. Но для Петра ли?
— Дамы, — я мягко, но настойчиво прервал затянувшуюся паузу, поворачиваясь к Марии Казимире и царевне Софье Алексеевне. — Оставим политес. Время не терпит. Давайте детально обсудим те предложения, о которых мы ранее с вами лишь переписывались.
Я опустился в предложенное кресло с высокой резной спинкой. Задумали мы дело поистине небывалое, тектоническое. Вернее, как: я был обеими руками «за», но хитрость заключалась в том, что идею создать первое в России светское учебное заведение исключительно для девочек высказали «они сами». Своего рода Смольный институт благородных девиц, задолго до Екатерины Великой. Пусть он будет называться не Смольным, но самую суть и даже терминологию я намеревался сохранить.
— Нынешняя московская девица, князь, не ведает ни того, как в танце по залу пройти, ни как веер держать, ни, тем паче, как светскую беседу с мужем и его гостями вести, — начала наступление Мария Казимира. Ее польский и одновременно французский акцент придавал словам особую вкрадчивость. — Они дичатся европейского платья, словно это вериги!
— Да куда ж сие годится, Егорий Иванович! — тут же подхватила Софья. В отличие от утонченной полячки, русская царевна рубила сплеча, грубо и по-свойски. — Намедни на ассамблее глянула я на боярских дочек. Напялили корсажи немецкие, а носить не умеют! Спины горбят, дышат как загнанные лошади, а чуть наклонятся — так у них, прости Господи, сиськи из платья прямо в суп валятся! Срамота одна, а не Европа!
Я едва скрыл улыбку, прикрыв рот ладонью. Они с жаром убеждали меня в том, в чем я был убежден гораздо сильнее их обеих.
Но я позволял им играть эту роль. Я кивал, хмурился, делал вид, что сомневаюсь и лишь под тяжестью их неоспоримых аргументов сдаю позиции. Это была элементарная политическая страховка. Если Боярская Дума или, не дай Бог, сам Петр Алексеевич вдруг взбеленятся из-за столь радикального новшества, я с чистой совестью разведу руками: «Государь, бес попутал! Женщины одолели, умолили. Я лишь технически посодействовал».
Мне не хотелось в очередной раз выступать в роли единоличного Потрясателя Вселенной. И без того при моем непосредственном участии хребет традиционного Домостроя уже трещал по швам.
Я не был наивным идеалистом. Я понимал: нельзя за один день совершить гигантский скачок в эмансипации и поставить женщину в обществе наравне с мужчиной. Это было бы просто глупо, учитывая косность XVII века. Вытащи сейчас боярскую жену из терема, поставь посреди площади — она же ослепнет от солнца и забьется в истерике, не понимая, куда ей идти.
Как бы обидно это ни звучало для защитников женских прав из будущего, но пока для этих затворниц огромным прогрессом будет просто выйти из душного терема и начать гулять по двору собственной усадьбы. А уж потом — осторожно заглядывать за высокий забор. Царские приемы и ассамблеи наглядно показали: русское общество выглядит комично и нелепо, когда пытается слепо, без подготовки натянуть на себя европейские традиции.
Девочек нужно было системно учить. Элементарному этикету. Умению поддержать светский и дипломатический разговор. Умению со вкусом одеваться. И не выпячивать все свое естество, а вот так, как сейчас Софья, комбинировать, выглядеть элегантно, но скромно по европейским сисячным лекалам.
И, что я считал самым важным — нужно учить девиц управлению большим хозяйством на новый, просвещенный лад, чтобы именно они внедряли в вотчинах новые сельскохозяйственные культуры и мануфактуры. Ведь даже в самые дремучие времена Домостроя там, где мужчина надувал щеки и искренне верил, что держит всё под контролем, за его спиной торчали хитрые ушки истинной хозяйки положения — его жены. В будущем это не изменится, а лишь усугубится.
И еще… Мужчина, а он должен быть на службе, не способен физически уделять достаточно внимания хозяйству. Так что его жена, если будет понимать, что «хлебного дерева» не существует и что что с куста сорвать пряник нельзя — уже в копилку развития России.
— Убедили, дамы, — я тяжело вздохнул, словно сдаваясь, и хлопнул ладонями по коленям. Прошел ровно час наших жарких дебатов. — Академии благородных девиц — быть!
Лица обеих женщин просияли. Софья Алексеевна и Мария Казимира, как мы и условились в кулуарах, брали на себя всё финансовое бремя проекта, так что самый острый вопрос — казенные деньги — отсекался на корню. Более того, хваткая Софья через своих доверенных людей уже присмотрела потрясающую, просторную усадьбу с большим парком совсем недалеко от Китай-города. Место было идеальным.
— Осталось только облечь сие в красивую бумагу, составить прожект устава и подать Государеву оку на утверждение, — резюмировал я, поднимаясь с кресла.
Прощаясь, я еще раз искоса бросил взгляд вглубь залы. Девятилетняя Тереза Кунегунда сидела у огромного окна, в лучах послеполуденного солнца, и с подчеркнуто серьезным видом читала толстую книгу на французском языке.
«Старается девочка. Показывает себя, демонстрирует образованность», — с усмешкой оценил я потуги юной принцессы. А ведь у нее действительно есть кое-какие шансы примерить императорскую корону.
Петр еще молод. Года четыре-пять он будет тешиться мимолетными связями в Кукуе, строить корабли и особо не задумываться над серьезной женитьбой. Государству, бесспорно, нужен законный, железный Наследник. Но, глядя на эту читающую девочку, я вдруг подумал: а может, русскому государству не менее важно, чтобы его первый Император был просто по-человечески счастлив в браке? При мудрой жене браки счастливы чаще, чем когда жена дура.
Я уже взялся за витую бронзовую ручку дверей, собираясь откланяться, когда тяжелые створки вдруг резко, без стука распахнулись мне навстречу.
На пороге, тяжело дыша и сбивая ногами дорогие персидские ковры, стоял знакомый мне человек из команды Игната. Его мундир был забрызган весенней грязью, а лицо приобрело пепельно-серый оттенок. Игнорируя присутствие бывшей польской королевы и русской царевны, он впился в меня безумным взглядом.
— Ваше сиятельство… Князь! — выдохнул он, срывая с головы треуголку. — Дядька Игнат прислал за вами. Срочно!
— Что стряслось? — мой голос лязгнул, как взводимый курок.
Я наклонился к нему.
— Ваше сиятельство, шпиена обнаружили. Нет… перехватили два письма. Зело важные, как сказал дядька, — сказал служивый.
Мне все же показалось, что он перестарался с эмоциями и слишком уж резко отреагировал на письма и приказ Игната. Но все же… Шпионы… И многое же зависит от того, что в них.
* * *
Я сидел в полумраке кабинета, подсвеченного лишь неровным, подрагивающим пламенем восковых свечей, и вчитывался в перехваченное письмо. Периодически я переводил тяжелый взгляд на его точного близнеца, лежащего рядом на массивной дубовой столешнице, но написанного уже на немецком языке. Шуршание плотной бумаги казалось в тишине комнаты неестественно громким.
Я смотрел на эти аккуратные строчки и думал о своем невольном влиянии на современность. В частности, о том, насколько мое появление в этом мире подстегнуло развитие разведывательных систем и откровенного, профессионального шпионажа. Ведь в этом донесении, написанном шведской вязью и предназначавшемся для Стокгольма, указывались критически важные для нас сведения. Государственные тайны, которые я собирался хранить за семью печатями.
И теперь приходилось ломать голову: кто же мог проболтаться? Впрочем, судя по тексту, источник был не один. Кто-то неведомый искусно собирал разрозненные слухи по крупицам и владел совершенно нездешним, пугающе совершенным навыком анализа и систематизации получаемых сведений.
— Есть мысли, кто это? — тяжело вздохнув, я отложил письмо и посмотрел на Игната.
Старик стоял у окна, наполовину скрытый густыми тенями, опираясь двумя руками на свою кованую трость.
— Есть… — неохотно, словно выдавливая из себя слова, глухо отозвался он.
— Ну? — я в недоумении развел руками. — Кто?
— Дозволь мне, Егор Иванович, сперва самому проверить, — упрямо сжав губы, попросил Игнат. — Приведу к тебе на веревке татя.
Я откинулся на высокую спинку кресла, впившись в него пристальным взглядом.
— А сколько у тебя было в цифрах по испытанию на воинские и тайные науки? — прищурившись, спросил я.
Игнат заметно замялся, отведя глаза в сторону. Он промолчал, но я-то сам прекрасно помнил эту цифру. Четыре. По десятибалльной шкале.
В свое время я решил устроить жесткую, современную систему тестов для оценки своих людей. Она включала всё: теорию, бег, искусство маскировки, точность и скорострельность стрельбы, навыки выживания — все те дисциплины, что были важны для идеального универсального бойца.
За каждый навык выставлялся свой коэффициент, затем испытания суммировались, вычислялось среднее арифметическое. И у Игната, при всем его изворотливом уме, этот показатель равнялся четверке. Он никогда не был полевым силовиком. Хотя, справедливости ради, для примера мы прогоняли через полосу препятствий профессиональных солдат из иноземных полков, и у большинства из них показатель едва дотягивал до тройки. Вот такие высокие требования у нас. И снижать их я не собираюсь.
Но всё равно. Взять того же Ваньку Пулю, одного из моих молодых телохранителей. Его результат оказался почти идеальным, вплотную подбираясь к абсолютной десятке. Так кому в здравом уме я должен был поручить оперативную часть операции по поимке шведского, австрийского или бог его знает какого еще опытного шпиона?
— Ты мне дорог как организатор, — мягко, но с нажимом произнес я, подавшись вперед. — Как человек, который будет железным кулаком держать всех тех, кто нынче у нас обучается. С твоей больной ногой по подворотням не побегаешь. Стреляешь ты тоже неважно. Но зато ты думаешь. Видишь то, что скрыто от других, замечаешь мельчайшие детали. Вот твоя главная опора и то, чем ты должен заниматься — мозговой центр! А уж брать шпионов — пусть другие берут.
— Ты не понял, Егор Иванович, — покачал головой Игнат, шаркнув ногой по половице. — Я ведь не о том, чтобы его крутить да вязать. Мне его раскрыть нужно. А без того, чтобы лично с ним слово иметь, глаза в глаза, такое не выйдет.
— Вводи в работу Ваньку Пулю. Просмотрели мы парня, а он вон каким талантом оказался, — отрезал я.
Сказал это и невольно улыбнулся. Мое тестирование — казалось бы, сухие математические цифры, которые оно выдавало, вкупе с тщательно и грамотно подобранными испытаниями — выявило едва ли не с десяток уникальных ребят. Богата земля русская на самородков. Нужно только уметь их вычислять.
Со всеми ними я уже успел переговорить лично. Времени на это ушло немного. Есть в этой исторической эпохе одна удивительная особенность: здесь человека видишь насквозь и распознаешь его истинную суть буквально за несколько минут живого общения.
Всё дело в том, что в семнадцатом веке существует колоссальная, выразительная пропасть между человеком образованным и необразованным. Но где-то там, посередине, обитает особая каста. Парни, от природы наделенные звериной сообразительностью, пусть порой не умеющие ни считать, ни писать. Для меня именно они были тем материалом, который нужно развивать, образовывать. И тогда они с легкостью переплюнут любых хваленых спецов в тех навыках, которые сейчас жизненно необходимы мне и России.
Вот и Ванька. Девятнадцать годков от роду, грамоте не обучен, а прорвался в мою школу диверсантов в Соколиной усадьбе и всего за год выбился в полусотники. Считай, в прапорщики. Хотя официально он еще даже не был включен в тот реестр, который я каждые полгода подавал государю, чтобы легализовать своих людей.
Уже одно это значило очень многое. А я за текучкой дел и не уследил за его успехами. И Игнат не уследил. Помнится, ставший подполковником Касем что-то говорил мне о нем и еще об одном смышленом парнишке, но я тогда слишком спешил принять участие в Великом посольстве, закрутился и не придал значения.
— Что бы ты ни какие вопросы не задавал, но пусть Ванька Пуля лично возьмет этого шпиона, — твердо сказал я, возвращаясь к реальности.
Сказал — и тут же увидел, как дрогнули морщины на лице старика, как Игнат заметно расстроился, еще сильнее ссутулившись над своей тростью.
Пожилые люди — а уж я-то знал это наверняка, памятуя опыт прошлой жизни — всегда очень болезненно и остро переживают моменты, когда им кажется, что их отлучают от дел, списывают со счетов или забывают про них. Для Игната было исключительно, жизненно важно чувствовать свою необходимость, оставаться полезным там, где горячо — на самой передовой невидимой войны.
— Никто не вечен под луной, дядька Игнат, — мой голос смягчился. Я обошел массивный стол и встал у окна, глядя на затянутое тучами серое небо. — Но мы должны жить двумя материями. Всегда думать о том, что мы оставим своей Родине, своему Отечеству, но и не забывать о том, что оставим своим детям. Нас не станет — кто тогда таких шпионов ловить будет?
Игнат горько, надтреснуто усмехнулся. В гулкой тишине кабинета этот смешок прозвучал особенно тяжело.
— Легко тебе говорить… Да и смешно мне слушать, когда такой молодой, как ты, о смерти рассуждает. Это мне впору о ней думать. Это мой удел…
Я резко повернулся к нему. Пламя свечи в бронзовом шандале качнулось от моего движения, отбрасывая на бревенчатые стены длинные, рваные тени.
— Не сосчитать, сколько раз было, когда я по самой грани жизни и смерти хаживал, — жестко ответил я, глядя прямо в его выцветшие глаза. — Тот, кто много делает, кто прорывается вперед, пробивая лбом стены, всегда встречает сопротивление. Это закон Божий, закон природы и человека. На наше Отечество надвигается буря, Игнат. Черная, безжалостная буря. И я должен быть внутри этой стихии, чтобы либо сгинуть в ней окончательно, либо помочь ее развеять.
Старик замер, вслушиваясь в эту звенящую убежденность, от которой, казалось, даже воздух в комнате стал плотнее.
— Да-а… Тебе бы книги писать, так сказал, — задумчиво, с легкой протяжностью произнес Игнат, качая седой головой.
— Так пишу уже! — искренне усмехнулся я, сбрасывая повисшее напряжение.
Я подошел к столу, кончиками пальцев коснувшись стопок исписанной бумаги. По крайней мере, я уже действительно пишу историю Государства Российского. Мне хотелось — нет, мне было стратегически необходимо — задать в этом отношении правильный вектор. Выставить нужные акценты так, чтобы историческая наука работала на державу, воспитывала поколения, а не била государству в спину. Это, наряду с газетами, важнейшая часть идеологии, без которой великому государству ну никак нельзя.
Так что, где и когда только появлялось свободное время, я по крупицам вспоминал всё, чему когда-то учился в школе, а затем и в академии. Прямо сейчас в Следственной комиссии работал целый отдел, занимавшийся сбором и изъятием из множества монастырей различных исторических источников. Масштаб этой кропотливой работы до сих пор по-настоящему удивлял меня самого.
К примеру, что было весьма странно и удивительно, в Троице-Сергиевой лавре нашлась так называемая Полоцкая летопись. По крайней мере, события до самого конца двенадцатого века там описывались настолько подробно, живо и кинематографично, что ничуть не уступали ни Киевской летописи, ни даже сводным текстам «Повести временных лет».
И таких спасенных из небытия, пахнущих древней пылью и воском документов было немало. Я, пользуясь своими знаниями из будущего, создавал своеобразный каркас, ту самую «рыбу». А «мясо» на эти кости наращивали уже мои писари, усердно скрипя перьями. Они искали подтверждения моим тезисам в источниковой базе, а иногда, случалось и такое, аргументированно их опровергали.
Главным моим, непреклонным требованием были обязательные сноски и ссылки на оригиналы. Без этого строгая наука превращалась в дешевую сказку. Тексты тщательно переписывались, дублировались, сверялись. Я даже выделил немалые личные деньги, чтобы наиболее важные исторические документы были отпечатаны в типографии тиражом не менее ста экземпляров каждый. А еще лучше — собрать их в единый, фундаментальный сборник.
Могу сказать одно, и сказать с абсолютной уверенностью (пока еще эта монументальная работа только шла): историю России не нужно выдумывать или приукрашивать, чтобы сделать ее славной. Она славная и есть. Да, зияли в ней некоторые спорные моменты, в которых я и сам еще до конца не разобрался — как, например, с монголо-татарским игом, и было ли оно вообще в том виде, как нам преподавали. Но в остальном — это бесконечная череда великих побед, свершений и грандиозных страниц. Хотя… еще больше там скрывалось подлых предательств соседей.
— Ладно, пошли пообедаем, — я хлопнул ладонью по дубовой столешнице, возвращаясь к делам насущным. — Дядька Никанор прибыл. Думаю, что вам обоим есть о чем поговорить, уже давно, небось, вместе не работали. Да и Аннушка сегодня расстаралась на славу, обед должен быть богатым.
Игнат, медленно поднимаясь со стула и перенося вес на костяную ручку трости, хитровато прищурился.
— А то у тебя, Егор Иванович, дети по полкам жрать просят, — усмехнулся он в седые усы. — Чай, уже не беднее иных именитых бояр стал. А если хорошенько потрусить мошну твою, так, может быть, и с самим Матвеевым сразился бы за первенство — кто из вас более золота в сундуках имеет.
Я лишь повел плечом, выходя вслед за ним в слабо освещенный коридор. Может быть. Всё может быть. Вот только если кто-то из этих вельмож держит свои несметные богатства в кубышках да гноит в подвалах, то я поступаю иначе. Конечно, я сформировал определенный запас прочности, чтобы уж точно мои дети с голоду никогда не помирали да не знали большой нужды. Но все остальные, до последней копейки, свободные деньги я безжалостно вкладываю в развитие заводов. Оправдываться за свое богатство мне не перед кем — оно кует будущее этой страны.

Глава 17

Соколиная усадьба.
20 апреля 1685 года
Разговор продолжался. Игнат, судя по всему, затаил обиду и мне было не приятно это понимать. Словно бы перед отцом хотелось оправдаться. И был бы кто другой передо мной, так гнал бы я все эти эмоции. Но с Игнатом расслабиться можно. Мне… никому иному из мужей. И то, думаю, что если бы я иначе относился к Анне, к своей любимой жене, то Игнат… А иметь такого во врагах опасно.
— А слыхал ты, что я Фатьянову, нынешнему главе нашего компанейства, давеча передал из своих личных денег ровно сто тысяч на обустройство сразу пяти новых заводов? — спросил я, чувствуя, как во мне просыпается совершенно нерациональное, глупое желание как-то оправдаться за свое колоссальное богатство.
В прошлой, навсегда отгоревшей жизни у меня не раз появлялась возможность кардинально улучшить свое благосостояние. Настолько, чтобы если и не купаться в роскоши, то, по крайней мере, иметь тугие пачки купюр на всех полках. Но там, в двадцатом веке, это всегда было сопряжено со сделкой с совестью: откровенным предательством самого себя и, пусть косвенным, но предательством Родины. Закрыть глаза там, где влиятельные люди попросили, взять взятку, подписать нужный акт…
На такое я пойти не мог. А вот в этой эпохе, обладая разумом, хладнокровием и знаниями человека из будущего, получалось зарабатывать много. Честно, не воруюя, но неприлично много. И отчего-то мне перед самим собой было стыдновато. Будто от пролетариата я откололся, обуржуился в край, превратившись в того самого капиталиста-эксплуататора. Есть во мне еще эманации большевика.
Мы неспешно спускались по широкой дубовой лестнице в столовую. Тусклый свет слюдяных окон ложился на тяжелые ступени, выхватывая из полумрака наши вытянутые тени.
— Ох, и доиграемся мы с этими заводами, что ставим ближе чем на сотню верст к землям Строгановых, — глухо, с мрачной предзнаменованностью посетовал Игнат, тяжело опираясь на перила.
Я резко остановился. Внутри тугой пружиной скрутилась холодная ярость.
— Вот именно в этом направлении ты и должен землю рыть, Игнат! Не за мелкими сошками бегать, кого мы в шпионаже подозреваем — на столичных топтунов молодых псов хватит. А ты должен землю грызть! Ты мне должен Строгановых с потрохами сдать! — процедил я, скрипнув зубами так, что желваки заходили на скулах. — И отомстить мы им обязаны за то, что наши люди пропали там, на Урале. Ведь убили их. А там глухомань: леса бескрайние да топи с камнем и горами, вот они всё на болота и дикого зверя списывают, мол, сгинули без вести!
Ситуация складывалась исключительно сложная. Да, объективно мы наступали именитому роду Строгановых прямо на пятки, вторгаясь в их вотчину. Но ведь делали-то мы общее дело, государственное, промышленность поднимали! И если бы Строгановы сами не начали эту подлую, необъявленную войну исподтишка, то я бы и не подумал готовиться к ответным силовым акциям.
Кто именно напал и кто дотла спалил две деревеньки, что срубили возле строящегося завода Никиты Алтуфьева? Доказать это юридически вряд ли получится. Хотя оперативные сведения уже имелись. Один из пойманных поджигателей, трясясь от ужаса в подвале, скулил и рассказывал, что приезжали от «большого человека» люди в дорогих кафтанах. Привезли много серебра и щедро раздали его местным племенам, чтобы эти несмышленые дикари взяли факелы и пустили красного петуха. За горсть монет да за стадо коров продали чужие жизни.
Нужно быть полным, непроходимым идиотом, чтобы не сложить два и два: кто именно в том диком регионе обладает достаточным влиянием, чтобы выдать стадо коров и мешки денег ради уничтожения конкурента? Завода, который возводился в полутора сотнях верст от той границы, что по кадастровому реестру считалась строгановской. Фамилия этих подлецов витала в воздухе, густым пеплом оседая на моих бумагах.
Строгановы искренне считали, что земли по государеву кадастру — это лишь ядро, база их могущества. А сама их власть и право карать должны простираться куда дальше: и на восток, в Сибирь, и на юг. Но меня их амбиции волновать не должны. Мне нужен металл.
Правда, защита строек теперь обходилась астрономически дорого. Пришлось спешно перебрасывать на Урал четыре сотни крепких, обстрелянных охранников, да еще и вооружать полсотни из них новыми, дальнобойными винтовками нашего производства. Теперь им было чем не просто отбиться от нанятых поджигателей или людоловов, которые «совершенно случайно» объявились в тех краях, но и, при необходимости, нанести сокрушительный ответный удар.
Мы уже подошли к резным дверям столовой, из-за которых доносился густой аромат жареного мяса. Игнат вдруг выбросил вперед руку с узловатыми пальцами, преграждая мне путь.
— Может, пора уже, Егор Иванович, кровь пустить немного Строгановым? — тихо, но с пугающей сталью в голосе спросил старик, заглядывая мне прямо в глаза.
Я тяжело вздохнул, въедливо всматриваясь в изборожденное глубокими морщинами лицо мудрого особиста.
— Уничтожать Строгановых, дядька Игнат, нужно красиво. По закону и с политическим изяществом. Ты же пойми: если мы сейчас в открытую обрушим на них свое оружие, то остальные бояре в Думе мгновенно решат, что при любом малейшем споре я и их родовые усадьбы жечь начну. Совладаем ли мы супротив всего боярства разом? — я выдержал паузу, наблюдая, как меняется взгляд Игната. — Вот, вижу, что сам понимаешь — не совладаем. Да и не нужна нам сейчас внутренняя гражданская война. Ты же посмотри, что в Речи Посполитой по соседству творится! Заигрались в шляхетские вольности, повоевали между собой на радость врагам. Ослабили державу свою настолько, что сейчас, если бы мы только захотели, просто вошли бы маршем и забрали все те земли, что испокон веков русскими звались и зовутся поныне. Без единого выстрела почти забрали бы.
— Пока мы, как дьяки приказные, собираем доказательства их преступлений, они безнаказанно жгут наши деревни! — Игнат сегодня был на редкость упертым, воинственным, словно старый боевой пес, почуявший запах крови. — Да и собрано у нас уже немало! Там на добрый десяток колов посадить можно, и четвертование на площади для острастки назначить!
Я покачал головой, берясь за прохладное медное кольцо на двери столовой.
— Ну, допустим, вышибем мы Строгановых. Физически уничтожим. И что дальше? В тот же день огромный поток доходов в казну России иссякнет. Встанут солеварни, замрет пушной промысел. Да, я прекрасно понимаю, что львиную долю богатств они забирают себе, но государственная машина без их поставок сейчас забуксует…
— Да я разумею я… Но вот чую, что промедление токмо крови и прибавит, — сказал Игнат, когда мы уже вошли в столовую.
— Дядька Игнат, ты это чего о крови за столом да при мне? — обрушилась на него моя женушка.
— Прости, Аннушка… Бесы старого попутали.
— То-то… Садитесь, снедать будем, да говорить о все добром. А то вы о крови, да о крови… — Анна посмотрела на меня. — Все по королевам да царевнам шастаете…
Игнат тут же попробовал оправдаться:
— Я не…
— Да при чем тут ты… — Анна смотрела мне прямо в глаза.
— Хорошо… — догадался я куда клонит жена. — И тебе доброе занятие найду, голуба моя.
Я рассмеялся. Уж больно не шла такая напускная злость моей жене. Видно было, что играет, но так… сама засмеяться хочет. Вот тут и прорвался из нас смех.
* * *
Москва.
23 апреля 1685 года
Аптекарь Хендрик фон Ларге только что вернулся в свой дом после очередного выезда. По официальной версии, он посещал терем боярина Бориса Прозоровского, дабы лечить от неведомого, но очень тягостного недуга его супругу. Могло бы показаться и такое…
И нет, скучающая боярыня вовсе не искала в лице статного аптекаря иноземного любовника, пока ее муж пропадал с Великим посольством и готовился отбыть в Варшаву на коронацию польского монарха. Такая откровенно греховная мысль даже не смела закрасться в голову воспитанной в строгих традициях женщине.
Однако некая тайна, прочная и пикантная, все-таки связывала набирающего вес в Немецкой слободе аптекаря и жену главы русского дипломатического ведомства.
Фон Ларге был мастером иных иллюзий: он предоставлял знатным московским дамам эксклюзивные косметические услуги. В его тяжелом кожаном саквояже прятались чудесные мази и кремы с ароматом розовой воды, которые возвращали коже бархатистость и разглаживали морщины. А свинцовые белила, которыми из-под полы приторговывал Хендрик, и вовсе считались лучшими во всей Москве — они ложились на лицо идеальным, фарфоровым слоем.
Но в этом ремесле крылся один важнейший психологический нюанс, которым виртуозно пользовался расчетливый шпион. Дело в том, что русские знатные женщины, чья жизнь веками ограничивалась лишь взглядом в слюдяное окошко терема, до крайности стеснялись ухода за собой. Наносить помаду, румяна или белила — пусть последние и были в ходу еще при государе Алексее Михайловиче — считалось делом постыдным, граничащим с грехом гордыни и блуда.
Женщина, искренне верящая, что совершает нечто преступное перед Богом и обществом, готова пойти на всё, лишь бы ее маленький секрет не покинул стен будуара. В обмен на молчание аптекаря и новую баночку ароматной мази боярыни с легкостью выбалтывали всё, что знали. Они без тени сомнений пересказывали, а иногда и прямо зачитывали Хендрику те письма, что слали им из Европы высокопоставленные мужья. Могли в красках пересказать дорожные байки, привезенные доверенным человеком Прозоровского, который месяц назад вернулся из Великого посольства с караваном ценностей и обозом нанятых иноземных мастеров.
Чаще всего это была пустая светская шелуха, не несущая в себе никакой государственной тайны. Но Хендрик фон Ларге обладал ледяным, математическим умом. Он умел собирать мозаику, вычленять крупицы нужной информации из потока бабьей болтовни, сопоставлять разрозненные факты и делать поразительно точные выводы.
Так, например, ему не составило никакого труда высчитать, сколько именно тысяч метров бинтов, сколько хирургических пил и походных медицинских сумок заказала русская казна. Суммируя данные о том, сколько лазаретов прямо сейчас спешно оборудуется на западном направлении, шпион пришел к железному выводу: в России тайно формируется огромная армия численностью не менее чем в шестьдесят тысяч штыков. Позже эту пугающую цифру косвенно подтвердили и московские душегубы с Хитровки, которым Хендрик через подставных лиц щедро платил золотом за слухи из преступного мира.
Вся эта кропотливая аналитика позволила фон Ларге буквально на днях отправить своим кураторам сразу два зашифрованных донесения. Хендрик был кадровым шведским шпионом. Заброшенный в Москву два года назад, он до сих пор не проявлял себя ни единым резким движением. Он плел свою паутину тайно, невероятно аккуратно, миллиметр за миллиметром сплетая сеть информаторов, втираясь в безграничное доверие к женам старых бояр и супругам новых русских офицеров — в первую очередь, гвардейцев Преображенского и Семеновского полков.
Не так давно фон Ларге узнал, что в Москве раскрыли и схватили австрийских шпионов. Поначалу он даже удивился, как сам не вычислил этих коллег по ремеслу ранее. Впрочем, ответ нашелся быстро, и он заставил Хендрика презрительно усмехнуться: эти венские болваны просто тянули деньги из казны императора Священной Римской империи, но по факту почти ничем не занимались.
Да и сложно заниматься настоящей агентурной работой, когда по Немецкой слободе, как голодные волкодавы, постоянно рыскают ищейки генерала Стрельчина. А уж после недавнего, очередного покушения на генерала, его люди и вовсе перетряхнули всю Слободу. Контрразведка Стрельчина пропускала иностранцев через мелкое сито, безжалостно вычищая любых подозрительных лиц и неблагонадежных специалистов. Выжить в таких условиях мог только настоящий профессионал.
Тяжелые мысли шпиона прервал тихий стук.
В этот момент алхимик и лекарь фон Ларге, склонившись над мензурками, с ювелирной точностью составлял очередную настойку для обезболивания на основе очищенного опиума. Средство обходилось астрономически дорого. Но тот, кто корчится от невыносимой боли, всегда поймет истинную ценность мутной капли на дне флакона, напрочь забыв о ценности отданных за нее золотых монет.
— Войдите! — спокойно, без единой дрожи в голосе крикнул Хендрик.
Тем не менее, его правая рука плавно скользнула под столешницу. Там, в специальном скрытом креплении, покоился заряженный двуствольный пистолет с тяжелыми свинцовыми пулями. Стволы были направлены аккурат в сторону стула для посетителей. Фон Ларге рассчитал всё так, чтобы при малейшей угрозе выстрелить не глядя, прямо сквозь дерево стола, разворотить врагу живот и мгновенно уйти тайными путями отхода, которые всегда были наготове.
Дверь со скрипом отворилась. В комнату, больше похожую на колдовскую лабораторию, озаренную тусклым светом свечей и пропахшую спиртом и травами, шагнул новый помощник фон Ларге. Это был щуплый австрийский фармацевт родом из Вены — один из тех «трофеев», что прибыли в Москву вместе с генералом Стрельчиным после того, как его войска безжалостно разграбили юг Австрии.
Первоначально Хендрик рассчитывал, что этот щуплый австриец станет для него идеальным связующим звеном со Священной Римской империей, куда предприимчивый фон Ларге тоже планировал выгодно продавать свои аналитические выкладки. Но на деле всё пошло не так.
С одной стороны, венский фармацевт казался человеком абсолютно аполитичным и даже не тяготился тем, что был вынужден покинуть родину в качестве трофея. С другой — по твердому убеждению Хендрика, игравшего роль саксонца, помощник был просто патологически слаб и нерешителен. Иметь дело с таким ничтожеством означало лишь плодить ненужные опасности. Трус непременно выдаст и себя, и шведского резидента при первом же мало-мальски серьезном допросе в тайном приказе.
— Что у тебя? — сухо спросил Хендрик, не отрывая взгляда от мензурок. — Беги! — неожиданно твердым, лишенным привычной подобострастности голосом бросил «австриец». Хендрик замер: — Что? — Беги! Аптеку уже окружают. — Но как? Ты же… — Тебе многое казалось. Я уже давно понял, кто ты на самом деле.
Хендрик фон Ларге, мнивший себя гением осмотрительности, умнейшим человеком, которому под силу на равных состязаться в дьявольской хитрости с самим генералом Стрельчиным и его цепными псами, на мгновение впал в жесточайший когнитивный диссонанс.
— Дзынь!
Дорогая стеклянная склянка с опиумной настойкой выскользнула из ослабевших пальцев шведского шпиона и разлетелась вдребезги об пол, наполняя комнату резким, дурманящим запахом. Этот звук мгновенно привел его в чувство. Тело сработало на рефлексах: рука метнулась под столешницу, сжав теплую рукоять двуствольного пистолета… Вот только дула были направлены совсем не туда, где сейчас стоял его помощник.
— Я разрядил этот пистолет, — холодно констатировал лже-австриец. — А те шифрованные бумаги, что ты прячешь за двойной стенкой в дальнем сундуке, я еще утром забрал себе. Не делай резких движений. Просто беги!
— Но кто ты такой⁈ — прохрипел пришедший в себя фон Ларге, всем телом подбираясь для отчаянного, смертельного броска.
— Я не австриец. И сколько бы ты ни удивлялся тому, почему я не проливаю слез над разоренной русскими Австрией… Я был там. Я знаю, что русские принесли им только благо, но австрийцы, как всегда, оказались неблагодарными скотами. Я — венгр. И слава Аллаху, да пребудет Он вечно на небесах, мне глубоко плевать на Вену. Беги! Уходи тайным ходом. А я найду тебя позже и, возможно, в дальнейшем призову на службу.
Хендрик неверяще уставился на своего помощника. На человека, который еще вчера казался ему забитым, трусливым фармацевтом. И тут шведа прошиб холодный пот озарения. Он вдруг отчетливо понял: это не он выбрал себе послушного австрийца-подмастерье. Это венгр, принявший ислам, хладнокровно выбрал Хендрика.
Помощник присосался к шведской резидентуре, как ненасытная пиявка. Месяцами он незаметно ковырялся в бумагах своего «учителя» как в собственных, перехватывая все потоки информации. И всё самое ценное, аккуратно, через проверенных восточных торговцев, переправлял в Османскую империю.
Магомед Сулеймани — именно под таким именем этого человека знали кураторы в Стамбуле — плавно поднял руку, направляя дуло изящного кремневого пистолета прямо в грудь фон Ларге. Времени на уговоры не оставалось. Если этот заносчивый швед не хочет бежать сейчас, значит, его нужно прикончить на месте. Теперь Хендрик знал слишком много. Риск того, что он расколется в подвалах Стрельчина, кратно перевешивал всю возможную пользу от его агентурной сети в будущем.
— Всё! Я ухожу! — сдаваясь, поднял пустые руки Хендрик, пятясь к потайной двери за шкафом.
И в эту секунду с оглушительным звоном разлетелось стекло.
В распахнувшееся окно залетел странный, наглухо запаянный керамический кругляш. Еще не коснувшись дубового пола, он разорвался с невообразимым, чудовищным грохотом. Предельно тонкие стенки первой экспериментальной шумовой гранаты брызнули во все стороны мелкой крошкой. Они могли лишь слегка оцарапать открытую кожу, но поражающим фактором было не это. В замкнутом пространстве лаборатории громовой удар по ушам и ослепительная вспышка мгновенно дезориентировали всех.
Сулеймани сдавленно вскрикнул, выронив пистолет, и схватился за кровоточащие уши. Хендрик фон Ларге кулем рухнул со стула, поймав тяжелейшую контузию: перед глазами всё плыло, а в голове непрерывно выл колокол.

Глава 18

Немецкая Слобода.
22 апреля 1685 года.
Ванька Пуля слушал… Внимательно, напряженно. Операция входила в неотвратимую фазу, но нужно точно знать, кто шпион. А тут еще и такие страсти… Ждали одного, а выходит, что и два… Пуля даже немного растерялся.
Такое прозвище этот гвардеец получил не зря. Во-первых, он всегда был дьявольски шустрым и бегал быстрее любого в полку. А во-вторых, стрелял он так метко и легко, словно состоял в прямом кровном родстве с каждой свинцовой пулей, которую загонял в ствол и отправлял точно в мишень или в лоб врагу.
Так вот, этот молодой, невероятно перспективный парень из спецкоманды генерала Стрельчина подошел к выполнению задачи по захвату вражеской аптеки весьма креативно. Он не стал выбивать дубовые двери ногами, подставляясь под пули забаррикадировавшихся шпионов. Он просто закинул в окно «сюрприз»…
Ванька резонно рассудил, что вовсе не обязательно заявляться к фон Ларге с парадного входа и долгими, утомительными беседами вытягивать из него признание в шпионской деятельности. Будь это единственно верным выходом — он бы так и поступил. И ума, знаний на подобное должно было хватить.
Парень показывал отличные результаты в учебе: у него выработалась огромная, порой непреодолимая тяга к знаниям. Он запоем читал всё, что попадалось под руку, поглощая книги, которые сейчас массово печатались в разрастающихся русских типографиях. Уроки мудрого Игната и лекции самого кумира Ваньки, генерала Стрельчина, явно пошли впрок. Ванька усвоил главное: врага нужно выбивать из колеи.
Поэтому, когда Пуля со своей собственной оперативной группой из сорока двух бойцов начал окружать здание аптеки, перекрывая все подходы и дороги к жилищу известного лекаря, он приказал делать это предельно громко. Нарочито шумно. Бряцать оружием, топать коваными сапогами, перекрикиваться. Так, чтобы услышали все вокруг.
Замысел был прост: аптекарь обязан задергаться. А если «мирный» лекарь попытается сбежать с оружием в руках, то ни у кого уже не останется сомнений в том, что он враг.
Сам же Ванька, обладатель невероятно цепких пальцев, сдававший лучше всех в полку нормативы по лазанию по канату и веревочным лестницам, словно дикая кошка, бесшумно вскарабкался по кирпичной кладке на второй этаж. Он намертво вцепился в карниз у приоткрытого окна.
Вот так он и висел на одних руках, между прочим, добрых пятнадцать минут. И в тот самый момент, когда он уже готов был подтянуться и самолично ворваться в аптекарский кабинет, до его слуха донесся весь этот поразительный разговор.
Натруженные еще в юности, в кузне у дядьки, руки были мощными, а ежедневные гвардейские упражнения укрепили их до состояния стальных тросов. Ванька висел, слушал и мстительно улыбался. Вместо одного шпиона в сети попалось сразу двое!
Однако парень трезво оценивал ситуацию: теперь взять живыми сразу двоих вооруженных людей, не подставив при этом собственную голову под пулю, стало в разы сложнее. Каким бы лихим рубахой-парнем Ванька ни был, о собственной безопасности и рациональности поступков он думал всегда. Правда, в своей собственной, специфической плоскости — ибо то, что он сейчас висел над мостовой, держась за узкий каменный отлив, вряд ли кому-то еще пришло бы в голову назвать «безопасностью».
В какой-то момент Иван Пуля, зависнув на одной левой руке, правой ловко извлек из поясного подсумка шумовую гранату — новинку, которой такие спецгруппы, как у него, оснастили буквально на днях. Граната не должна была убить, хотя и такое не исключалось. А если керамические осколки слегка и посекут шпионов — не беда. Тем, кому предстоит висеть на дыбе и познавать все прелести дознания в подвалах Тайного приказа, пара царапин только быстрее развяжет язык.
— Бах!
Раздался оглушительный взрыв. Оконная рама жалобно хрустнула и пошатнулась, едва не ударив Ваньку по голове. Руки, конечно, затекли, но он резко подтянулся, перехватил подоконник, пружинисто закинул правую ногу и рыбкой скользнул внутрь. Мгновенно ушел перекатом в сторону от окна, спасаясь от возможных выстрелов вслепую, и одновременно извлек пистолет из удобной поясной кобуры — еще одного полезного новшества в их экипировке.
Встав в полный рост, Иван окинул взглядом задымленную комнату. Внутри отчаянно боролись с болью два человека: один, шатаясь, оставался на ногах, судорожно зажимая кровоточащие уши, второй и вовсе скрючился на полу.
Ванька взял на прицел стоящего, быстро шагнул к нему и коротким, выверенным ударом левой руки в челюсть отправил османского шпиона в глубокий нокаут.
В этот момент входная дверь внизу с треском вылетела с петель, послышался топот тяжелых сапог по лестнице — в аптеку ворвались бойцы группы Пули. Дело было сделано.
— Где бумаги? — ледяным тоном спросил Иван у приходящего в себя, постанывающего Магомеда Сулеймани.
Ответа не последовало. Турок лишь зло сверкнул глазами, плотно сжав губы.
Но на этот случай в «Соколиной школе» их обучали особой науке. Она так и называлась: «быстрый полевой допрос». Ваньке, по правде говоря, это грязное дело никогда не нравилось, но на его лице не дрогнул ни один мускул, не выдав внутреннего отвращения.
Он шагнул к пленному и начал действовать быстро, предельно жестоко и максимально эффективно, одним болевым приемом вводя османского шпиона в состояние абсолютного, парализующего бессилия, ломая его волю за считанные секунды.
Ведь судя по подслушанному разговору, именно Сулеймани — или как там на самом деле звали этого хладнокровного османского резидента — уже успел выкрасть все ценные документы и зашифрованные записи из тайника Хенрика фон Ларге.
Взгляд Ивана, лихорадочно осматривавшего разгромленную лабораторию, зацепился за уцелевшую склянку на столе. На пожелтевшей этикетке четким латинским шрифтом было выведено: Opium.
Ванька хищно усмехнулся. Он знал, что это такое. При обучениии в Соколиной школе и узнал, как средство, что при некоторых обстоятельствах можно использовать.
Пуля кивнул одному из своих дюжих гвардейцев и приказал влить изрядную дозу густой, вязкой жидкости прямо в рот извивающемуся османскому шпиону. Ждать пришлось недолго. Зрачки турка расширились, взгляд поплыл, железная воля дала трещину под тяжелым наркотическим ударом. Вскоре пленник забормотал — бессвязно, путая русские, немецкие и турецкие слова, но суть уловить было можно.
— Опоздали… — Иван с досадой сплюнул на деревянный пол и в бессилии махнул рукой. — Ушли сведения. Почтовыми голубями и с купеческим обозом… Прямиком в Стамбул.
* * *
Албазин.
23 апреля 1685 года.
На другом конце необъятной империи, на дальневосточном рубеже, трое воевод стояли на крепостной стене и хмуро наблюдали за тем, как в долине копошатся бесчисленные вражеские полчища. Они уже прекрасно понимали, кто им противостоит: отборные маньчжурские знамена, свирепые джунгары (они же ойраты) и согнанные толпы самих китайцев. Но в обиходе среди защитников крепости как-то само собой стало принято причесывать всю эту пеструю, смертоносную орду под одну гребенку, называя их просто — «китайцы».
Причем наличие джунгаров несколько смущало, как и чосонцев-корейцев. Все же ойраты воинственные Китаю. С чего это наниматься на войну. С джунгарами и вовсе можно было бы поиграть в политические игры, чтобы вынудить маньчжуров встрепенуться и пойти на любые уступки. Это же кошмарный сон: Россия в союзе с джунгарами против Китая.
Но пока что нужно отстоять Албазин. Иначе никто в регионе и думать не станет вести равные переговоры.
— Что они делают? — процедил сквозь зубы Афанасий Иванович Бейтон.
Он задал вопрос, который и так тяжелым предгрозовым облаком висел в воздухе. Василий Васильевич Голицын не хотел спрашивать первым, чтобы не показывать своего недоумения действиями противника. Как бы не по чину: всё же Голицын позиционировал себя как человека высочайшего интеллектуального полета, носителя абсолютной военно-инженерной мысли.
Первый воевода Албазина, Алексей Толбузин, тоже посчитал, что если уж он руководит обороной крепости, то выказывать непонимание вражеских маневров не пристало. Иначе какой же он воевода? Так можно вообще все бразды правления отдать умнику Голицыну, который, казалось, знает ответы на все вопросы.
А враг вел себя странно. Китайцы, в первый же день своего подхода к системе албазинских бастионов получившие жестоко по зубам, теперь пытались организовать что-то вроде правильной, глухой осады. Но, судя по всему, европейская наука давалась им туго. Укрепления казались… нелепыми что ли. Но маньчжуры упорно продолжали их выстраивать.
Эти рвы, не понять от кого, словно бы сами в осаде сидят. Эти валы, на которые самим же осаждающим нужно еще взобраться, а после словно бы съехать на горке. Да и периметр был такой большой, что добрыми укреплениями его и можно оцепить. Но за год кропотливой работы.
Маньчжурские командиры яростно кричали на своих подчиненных и безжалостно избивали плетьми китайских крестьян, которых нагнали сюда в немереном количестве для рытья апрошей и строительства осадных линий. Но страшнее всего было другое: больше всего доставалось немногочисленным русским пленным, захваченным в дальних острогах. Их не заставляли работать. Их выводили на самое видное место, на верную дистанцию обзора, а затем методично хлестали палками, забивая некоторых до смерти на глазах у гарнизона.
— Сучины потроха, — с хрустом сжал кулаки Бейтон, глядя на эту кровавую расправу.
— Это они от бессилия, — более спокойным, рассудительным тоном отозвался Голицын. — Хотят нас вынудить глупо поступать: сердцем, а не головой.
— Нам нужна вылазка! — жестко припечатал Толбузин, рубанув рукой воздух.
— Нужна. Но вдумчивая, — в тон первому воеводе ответил Голицын. — Но ты дай сперва отработать «соколам» Стрельчина.
— Да где они⁈ — развел руками Толбузин, уже не имея возможности сопротивляться собственному нарастающему гневу.
Василий Васильевич Голицын молча достал из дорогого кожаного футляра подзорную трубу, раздвинул коленца и стал внимательно высматривать прибрежные заросли. Его взгляд скользил по немного необычным кочкам и откровенно странным, казавшимся неподвижными камням у самой кромки воды…
— Вон там, посмотри, — не отрывая оптического прибора от глаза, свободной рукой указал направление дипломат.
Толбузин взял свою трубу, прищурился… Потом недоверчиво протер стекло рукавом и посмотрел еще раз.
— Как есть — черти! — искренне восхитился воевода, наконец разглядев замаскированных стрелков, слившихся с ландшафтом.
Голицын медленно повернулся.
— Рыков! Доложи уже нам, раз ты волю в своих поступках взял. Что на этот раз удумал? Что твои люди должны сделать? — обратился он к командиру диверсионного отряда, неслышно подошедшему к ним со спины.
— По моему сигналу они начнут стрелять. Цели среди их командиров уже распределены, — спокойно, словно речь шла о рутинной проверке караулов, доложил Рыков. — Там же и гранатометчики у них. Так что сперва отработают из дальних штуцеров. Когда маньчжуры в ярости кинутся к ним, ударят из гранатометов осколочными. Дальше у реки, в камышах, у них плоты спрятаны. На них и отойдут ближе к крепости по воде. Нам бы только поддержать их отход плотным огнем со стены второго бастиона.
— Что Стрельчин ваш чудил, что вот ты, Рыков… — Голицын со вздохом махнул рукой.
На самом деле, в словах дипломата сквозила слегка уязвленная гордость. Ведь на недавнем военном совете, когда обсуждали, как не давать китайцам спокойно спать и выманить их под удар дальнобойных штуцеров, никто из генералитета толком не высказал ни одной свежей идеи.
Рыков тогда только усмехнулся и попросил, чтобы в его дела не лезли, пообещав, что они со своими людьми «что-нибудь эдакое учудят». И ведь учудили! Минувшей ночью группа этих самых диверсантов бесшумно подползла к самому лагерю китайцев, закидала палатки гранатами, отстрелялась из винтовок по выбегающим офицерам и так же призрачно растворилась в темноте, спокойно скрывшись за спасительным валом бастиона. И вот теперь — новая дерзость.
Изначально предполагалось, что после ночной диверсии китайцы в ярости кинутся в погоню и попадут прямо под перекрестный огонь пушек с бастионов. Но вражеские командиры оказались то ли умнее, то ли настолько растерялись от дерзости нападения, что так и остались на месте.
Впрочем, ночная вылазка всё равно увенчалась успехом: противник потерял не менее полутора сотен человек только убитыми, а ближайший полевой пороховой склад взлетел на воздух.
— Действуй, Рыков! — веско вставил свое слово первый воевода Толбузин.
Спокойно, даже с какой-то нарочитой ленцой, Матвей Рыков взял короткое древко с красным флажком, подошел к самому краю крепостной стены и сделал несколько резких взмахов. Затем приложил к глазу подзорную трубу, удовлетворенно хмыкнул, кивнул собственным мыслям и, отставив флаг в сторону, замер в позиции наблюдателя.
— Бах! Бах! Бах!
Сухие, хлесткие выстрелы тяжелых винтовальников разорвали напряженную тишину. Били со стороны реки, из густых прибрежных зарослей чуть поодаль от русских оборонительных сооружений — как раз там, где прямо сейчас копошились согнанные китайцами рабочие.
Русские стрелки не тратили пули на простых крестьян — это было бы глупо и нецелесообразно. Они били исключительно по надзирателям. Истерзанные, доведенные до отчаяния рабочие-простолюдины должны были сыграть в этой операции свою, особую роль.
Сразу два десятка надсмотрщиков, вооруженных плетями и палашами, рухнули замертво или забились в агонии. В рядах строителей вспыхнула мгновенная, дикая паника. Тысячи людей бросили лопаты и корзины с землей, бросившись врассыпную. Оставшиеся в живых надзиратели пытались остановить людское море криками и ударами, но тщетно. А часть крестьян, поняв, что их мучители уязвимы, и вовсе обрушила свой гнев на тех, кто еще вчера забивал палками даже самых усердных работяг. Вспыхнул стихийный, кровавый бунт.
Далеко не сразу, но маньчжурский отряд быстрого реагирования, специально выделенный полководцем Ланьтанем для купирования любых русских вылазок, всё же сорвался в бой.
В какой-то момент на стене Рыков до крови закусил нижнюю губу. Возникла страшная непредвиденная опасность: тяжелая маньчжурская конница, прорубаясь сквозь толпу, могла копытами затоптать «лежанки» — замаскированные позиции второй группы русских стрелков, которым еще только предстояло сказать свое веское слово в этой операции.
Один из всадников передового вражеского отряда в четыре сотни сабель, летевших наказывать наглых урусов, проскакал буквально в десяти шагах от замаскированной ямы. Лежащий там стрелок показал поистине стальной характер: он даже не дрогнул, слившись с землей, пока тяжелые копыта рвали дерн над самым его ухом.
А выстрелы из-под реки продолжали звучать. Их было немного: снайперы били наверняка, выцеливая только тех маньчжуров, что были с оружием. Вычленить конников в невообразимой суете и хаосе бунтующей стройки было не так-то легко. Эта же суета и мечущиеся под копытами люди не позволяли маньчжурскому конному отряду разогнаться и полноценно зайти на цель. Всадники увязли в толпе, безжалостно рубя кривыми саблями собственных же крестьян, чтобы расчистить путь.
Но как бы странно это ни выглядело для врага, большинство обезумевших от ужаса рабочих инстинктивно побежало не в степь, а именно в сторону русской крепости — подальше от сабель своих угнетателей.
— Дайте знак второму бастиону! Пусть не стреляют по безоружным, пусть принимают их под стены! И чтобы поддержали Рыкова огнем, если будет возможность! — рявкнул Толбузин.
Приказ исполнили мгновенно. Сначала на башне подняли огромные деревянные щиты-семафоры с нарисованными символами приказа, а для верности следом побежал и пеший вестовой. Управлять боем с помощью таких щитов было всё еще в новинку, но система работала безотказно: со второго бастиона в подзорную трубу отлично читалось всё, что было намалевано на досках полтора на полтора метра.
Тем временем маньчжурская конница, оставив за собой кровавую просеку из растоптанных крестьян, всё-таки вырвалась на оперативный простор и пошла в атаку на укрывшихся в прибрежных кустах русских. Редкие выстрелы винтовальников продолжали собирать жатву: маньчжуры теряли коней и людей, кувыркаясь в высокой траве, но упорно шли вперед, постепенно сокращая дистанцию. Начни они атаку с версты — ни один бы конь не доскакал до позиций диверсантов сквозь прицельный огонь, но сейчас расстояние играло на руку степнякам.
Ланьтань, опытный китайский полководец, решил разыграть свой козырь. За конницей к месту боя уже бежали полтысячи пехотинцев. Причем, к немалому удивлению Толбузина и Голицына, наблюдавших со стен, это были не китайцы и не маньчжуры. Бежали они слаженно, держа в руках тяжелые фитильные мушкеты. Это был отряд чосонцев — корейских стрелков, которых Цинская империя пригнала сюда специально для противодействия русскому огневому бою. Ланьтань логично рассудил, что против ружей нужны ружья.
Корейцы, выстраиваясь на бегу для залпа, устремились к прибрежной полосе, намереваясь плотным свинцовым дождем выкосить засевших в кустах русских снайперов.
И вот именно в этот момент земля ожила.
Казавшиеся неподвижными камни, подозрительные кочки и островки бурьяна, по которым только что едва не проскакала маньчжурская конница, вдруг пришли в движение. Вторая группа русских диверсантов сбросила маскировку. Встав в полный рост, они хладнокровно вскинули ружья и короткоствольные гранатометы, в упор открывая шквальный огонь прямо в не прикрытый бок бегущим корейским стрелкам. Ловушка Рыкова захлопнулась.
Всего пятьдесят русских стрелков — но они были так грамотно рассредоточены чуть ли не по всему полю, что возникла полнейшая иллюзия масштабной засады. Корейский командир, даже если бы и успел отреагировать на внезапный удар во фланг, не смог бы быстро сообразить, в какую сторону разворачивать строй своих мушкетеров, чтобы ликвидировать угрозу. Залпы гремели со всех сторон.
В рядах чосонцев началась кровавая суета.
В это же самое время со стороны реки в наступающих конных маньчжуров полетели первые гранаты. Оглушительные разрывы рвали лошадей и людей на куски. Под прикрытием этого хаоса те русские стрелки, что всё это время укрывались в прибрежных зарослях, стремительно попрыгали на заранее приготовленные небольшие плоты — их было множество — и начали отталкиваться от берега шестами. На носах плотиков были наспех сколочены толстые деревянные щиты, за которыми бойцы тут же укрылись.
Единственное, чем сейчас уцелевшие маньчжурские всадники могли достать уходящих по воде диверсантов — это луки. Но стрелы с глухим стуком впивались в мокрое дерево щитов, а в ответ с плотов зло огрызались тяжелые винтовки, методично выкашивая остатки мобильного маньчжурского отряда на берегу.
Тем временем корейские пехотинцы на поле десятками теряли своих воинов. Стрелять из укрытий в их плотное, сомкнутое построение было для тренированных русских стрелков задачей не сложнее, чем бить по мишеням на стрельбище. Даже легче — мишени не бегали в панике.
— Сигнал к отступлению! — резко скомандовал Рыков, опуская подзорную трубу.
Толбузин быстро обернулся в его сторону, но перечить не стал. Воевода и сам, как завороженный, удивлялся тому, что происходило сейчас под стенами Албазинского укрепрайона. Это была не война в ее привычном, прямолинейном понимании. Это была какая-то смертоносная, дьявольски точная хореография.
Повинуясь сигналу флажков, русские стрелки на поле боя, на ходу сбрасывая с себя остатки маскировки, организованно, двойными перебежками стали отходить в сторону ближайшего — первого бастиона. Они действовали как единый механизм: половина бежала, половина прикрывала их отход прицельными выстрелами, затем группы менялись. Корейцы, оправившись от первого шока и жаждая мести, с яростными криками устремились за ними вдогонку.
— Срочно приказ первому бастиону — зарядить «единороги» картечью! — громовым голосом воскликнул Толбузин, перехватывая инициативу.
Русские стремительно отбегали, непрерывно огрызаясь огнем. Корейцы, паля на ходу из фитильных ружей, пытались их настигнуть. Если бы расстояние до крепости было больше, то у чосонцев, возможно, и появился бы шанс взять измором отступающих. Вряд ли конечно, для этого корейцы должны были быть физически развиты не хуже стрелков. Мало ли…
Но те полторы версты, которые разделяли место засады и крепостные укрепления, русские гвардейцы преодолевали куда как более сноровисто. Изматывающая физическая подготовка, марш-броски и бесконечные тренировки, которые ввел Стрельчин, сейчас давали им колоссальное преимущество перед противником.
Вскоре прекратилась перестрелка и на реке. Амур покрылся россыпью плотов, на которых бойцы, налегая на весла и шесты, с большим усилием выгребали против течения, стремясь как можно скорее укрыться за надежными оборонительными сооружениями порта и пушками ближайших русских кораблей, стоявших на рейде.
И когда последние диверсанты оказались в зоне недосягаемости, а преследующая их корейская пехота в азарте погони выкатилась на открытое пространство перед крепостью…
— Бах! Бах! Бах! — разорвали воздух слитные залпы.
С крепостной стены первого бастиона рявкнули короткоствольные «единороги», посылая свистящий шквал свинцовой картечи прямо поверх голов чудом успевших упасть на землю русских стрелков.
Корейцев словно гигантской косой выкосило. Картечь смела их плотные ряды, как сорняки. Наступательный порыв захлебнулся в крови и криках. Выжившие остановились как вкопанные и, побросав тяжелые мушкеты, в ужасе бросились бежать в обратную сторону, абсолютно рационально полагая, что если они не сделают этого прямо сейчас, то будут поголовно перемолоты русской артиллерией. Да они и без того уже потеряли практически половину своего элитного отряда. А маньчжурские конники на берегу — и того больше.
— Ну вот, — удовлетворенно потер руки дипломат Голицын, отходя от амбразуры. — Вот вам, господа воеводы, и вылазка. Изящно и без лишних потерь.
— Потери⁈ — сурово потребовал Толбузин, резко обернувшись к Рыкову.
— Точно сказать пока не могу, надо дождаться возвращения всех групп, — вытянувшись в струну, четко отрапортовал Рыков. — Но судя по тому, что я видел… предполагаю, что потерь убитыми у нас нет.
В наступившей на бастионе тишине раздался тяжелый вздох Афанасия Ивановича Бейтона. Старый вояка оперся на парапет, глядя на усеянное вражескими трупами поле, почесал затылок и пробурчал: — Господи помилуй… Если мы эдак воевать умеем, чего мы еще весь этот Китай не завоевали?
— Погоди… Мало ли чего случится, — усмехнулся Голицын.

От автора:
Вхожу в клуб, а там одни лорды. Тут мне карта и поперла! Наш современник в теле дикого графа Федора Толстого. https://author.today/reader/570739

Глава 19

Москва
11 мая 1685 года
Звенела не только Москва. Казалось, сама плоть земли русской, от промерзших северных морей до южных степей, вибрирует и переливается оглушительным, торжествующим бронзовым гулом.
Я приложил все мыслимые и немыслимые усилия, задействовал весь административный ресурс, чтобы благая, переворачивающая ход мировой истории весть долетела даже до относительно дальних пределов. Чтобы седой Киев, своенравная Казань, суровый Новгород вздрогнули от раскатистого благовеста: Московское Царство, стряхнув с себя вековую пыль, на глазах у изумленного мира трансформируется в Российскую Империю.
Во все концы необъятной державы полетели взмыленные гонцы. Разве что на Дальний Восток, к сибирским острогам, весть будет ползти полгода — но и туда уже мчались вестовые с запечатанными сургучом тулами. Из государственной казны были выделены колоссальные средства. Указ был строг: людей столичных, али иных градов империи, накормить досыта, напоить хмельным, учинить такой праздник, чтобы и правнукам рассказывали. Наказ был отдан уже не воеводам, губернаторам.
Но… с одним маленьким, сугубо моим, современным дополнением. Каждый воевода, каждый чиновник был обязан в письменной форме, до последней полушки, отчитаться за каждую потраченную копейку и каждое проведенное торжество. А коли в какой губернии праздника не учинят, а казна исчезнет — туда немедленно выедет Следственная комиссия и Тайная канцелярия. И гореть тогда казнокрадам в срубах, ибо расцениваться это будет не как воровство, а как зловещий тайный умысел и государева измена.
Да, вместо того чтобы просто ликовать вместе со всеми, мне приходилось держать чиновничий аппарат за горло стальной хваткой. К слову не только мне, но и всем остальным членам Боярской комиссии, кто был назначен участвовать в подготовке коронации.
Но иначе здесь нельзя. Эта страна понимает только силу. Стоит ослабить вожжи — и эти благообразные бывшие воеводы, ставшие губернаторами, в собольих шубах решат, что государь просто решил выписать им очередную «премию» в личный карман. Вырвут уши вместе с головой — вот единственное предупреждение, которое работает безотказно.
Еще, конечно, предстоит узнать, как именно на местах исполнили указ, но здесь, в сердце страны, в Москве, дух Великого, поистине сакрального торжества создать удалось сполна.
Я сидел в первых рядах трибун, сколоченных из свежего, пахнущего смолой теса, в числе самых знатных, самых могущественных людей новорожденной Империи. Символично для меня, но эти трибуны возвели ровно на том месте, где в моем родном, далеком времени будет стоять гранитный Мавзолей. На костях будущего мы праздновали величайшее событие прошлого.
Сама коронация тринадцатилетнего Петра Алексеевича еще не свершилась. Прямо сейчас, скрытый от людских глаз, юный, но уже познавший тяжесть абсолютной власти монарх завершал трое суток строгого поста и непрестанных молитв Господу, готовясь принять на свои мальчишеские плечи колоссальный, почти неподъемный груз венца.
А мы, русская элита чинно сидели на возвышении и смотрели на площадь. Ну как центральный комитет партии в СССР.
По ту сторону оцепления бушевало людское море. Народ неистовствовал. В небо взлетали тысячи шапок, воздух дрожал от многоголосого «Ура!», в котором то и дело проскальзывала забористая, исконно русская похабщина от переизбытка чувств.
— … твою мать… пиз… как зае… — вот так выражали люди свои искренние чувства.
Но в этом не было злобы. Люди были искренне, до слез счастливы. И дело было вовсе не в чарке казенного хлебного вина, которую щедро наливали каждому пришедшему на Красную Площадь. Воздух здесь был наэлектризован так, что можно было захмелеть без капли алкоголя — от одних лишь бушующих, первобытных эмоций просыпающегося исполина.
По площади шел военный парад.
Если смотреть придирчивым взглядом человека из двадцать первого века — строевая у нас хромала, и еще как. Даже элитные преображенцы, шагая мимо трибун, не смогли удержать идеально ровные «коробочки». Но ведь это мне было с чем сравнивать. Перед моими глазами стояла другая Красная площадь, чеканный шаг победителей сорок пятого года, звон медалей и брошенные к подножию знамена.
Но здесь и сейчас — время другое. И прямо на моих глазах куется та самая армия, что однажды дойдет до Парижа и Берлина, ну если надо, конечно. Все же историю я изменил и сильно.
Но глядя на них, на солдат, я принял твердое решение: при каждой дивизии обязательно будет сформирована особая рота почетного караула с безупречной строевой подготовкой. Этот военный парад, если его чуть отшлифовать, мы сделаем ежегодным. Боже, как же это величественно! Как красиво и как пронзительно патриотично!
Даже я, прожженный циник из будущего, смотрел на этих бравых солдат в зеленых мундирах, на сверкающий лес примкнутых штыков, на молодых, гордых офицеров — и чувствовал, как к горлу подкатывает комок. Сердце переполняла звенящая гордость и абсолютная, железобетонная уверенность: моя держава — самая могущественная в мире. Нам всё по плечу. Любые шведы, турки, любые европейские коалиции обломают зубы об эту стену. И я безумно надеялся, что каждый юнец, стоящий сейчас в толпе, испытывает те же эмоции. Что в них разгорается жгучее желание встать в этот строй, внести свою каплю крови и пота в эту великодержавную мощь.
Ритм барабанов начал стихать. Парад близился к завершению.
А это означало лишь одно: скоро, вот еще проедут пушки, и вся наша процессия должна сняться с мест и проследовать под древние, расписные своды Храма Василия Блаженного. Именно там помазанник Божий, тринадцатилетний отрок, отныне — Император Всероссийский, Белой и Малой Руси, Казанский и Астраханский, Псковский и Новгородский господарь и прочая, прочая, прочая — водрузит на свою голову тяжелую, осыпанную алмазами корону.
Я смотрел на пестрые купола собора и ловил себя на досадливой мысли. Нам бы сейчас храм другой! Исполинский, величественный, из мрамора и золота, чтобы вместил в себя тысяч десять человек — вот это был бы масштаб, достойный рождения Империи! А так, из-за тесноты старинного собора, выходило, что даже мы, первые лица государства, шли на таинство без жен и сыновей.
Что уж говорить о спесивых представителях иностранных делегаций. Они прибыли, хоть и кривили носы, но диктовать условия здесь больше никто не мог. В храм пускали строго по одному человеку от посольства. Я видел их лица. Видел, как бледнеют спесивые британцы и хмурятся французы, зажатые в кольце сверкающих русских штыков.
Они наконец-то поняли. Они приехали в «варварскую Московию», а присутствуют при рождении Империи, которая заставит их всех содрогнуться. Икнется вам, господа хорошие. Ох, как икнется.
Завершали этот грандиозный парад подлинные исполины войны — колоссальные осадные пушки. Их тащили десятки тяжеловозов, взмыленных от натуги. Чудовищные бронзовые левиафаны, чьи жерла зияли черной пустотой, давили своими огромными коваными колесами брусчатку Красной площади так, что дрожь земли отдавалась прямо в наших подошвах. Толпа при виде этих огнедышащих монстров испуганно и восторженно ахнула. Для простого люда и иностранных послов это был абсолютный, подавляющий символ мощи.
Но я смотрел на этих неповоротливых гигантов со снисходительной усмешкой человека, знающего будущее. Я прекрасно понимал, что подобные орудия, несмотря на их пугающую исполинскость, уже безвозвратно уходят в прошлое. Громоздкие, требующие прорвы времени на перезарядку и наводку, они стали динозаврами на поле боя. Да, ненадолго они исчезнут с первых ролей, но только для того, чтобы однажды вернуться в совершенно ином, смертоносном качестве — когда наступит эра нарезных пушечных стволов.
К слову, в глубочайшей тайне, за закрытыми дверями оружейных мануфактур, мы уже вовсю экспериментировали в этом направлении. Если у нас получилось создать и масштабировать станок для нарезки винтовочных стволов, то, увеличив его габариты, мы сможем нарезать и артиллерию. И когда это произойдет, русская армия получит такую невероятную дальность и снайперскую точность огня, что в клочья разорвет всю существующую тактику современного боя. Ни одна крепость Европы не устоит.
Едва последняя, самая массивная пушка тяжело прокатилась мимо нашей трибуны, произошло нечто, от чего у меня в очередной раз радостно екнуло сердце. Не сговариваясь, не ожидая окриков распорядителей, тяжеловесные, облаченные в парчу и бархат бояре и князья одновременно поднялись со своих мест.
И, слава Богу, свершилось чудо, немыслимое еще десяток лет назад! Никто не начал привычно «чиниться», не стал с пеной у рта доказывать свою родовую спесь — кто должен идти впереди, а кто позади, чья порода древнее и кто ближе к государю. Великая Империя стирала старую, затхлую местническую гниль. Единым, монолитным строем, полным сурового достоинства, элита государства направилась к расписным шатрам собора Василия Блаженного.
Народ подался было вперед, словно единая приливная волна, желая устремиться вслед за боярами, чтобы хоть краем глаза увидеть таинство. Но тут в дело вступила она — моя гордость. Милиция.
Крепкие парни выстроились в непробиваемую живую стену, вежливо, но с непререкаемой жесткостью останавливая ликующую толпу. А когда мы, высшие сановники, переступили порог храма, за нашими спинами с гулким, тяжелым стуком захлопнулись массивные дубовые двери, словно защелкнулся замок гигантского сейфа. Милиция осталась снаружи, железобетонно охраняя общественный порядок и покой рождающейся Империи.
Стоя в полумраке притвора, вдыхая густой запах ладана, я не мог не насладиться моментом триумфа. Наконец-то! Наконец-то в стране в целом завершено колоссальное, тектоническое переустройство не только армейской системы, но и успешно стартовала реформа поддержания внутреннего порядка — та самая, которую я, не мудрствуя лукаво, назвал милицейской.
Старое стрелецкое войско, эта вечная пороховая бочка московских царей, просто не вписывалось в современную, мобильную модель ведения войны. Требования к логистике, к срокам выдвижения полков на театр боевых действий возросли многократно. А стрельцы с их лавками, огородами и семьями были непозволительно, катастрофически медлительными. И исправить это полумерами было невозможно, пока они оставались замкнутой кастой «стрельцов».
В моей памяти из прошлой жизни навсегда отпечаталась мрачная картина Сурикова «Утро стрелецкой казни». Плахи, кровь, отрубленные головы на Красной площади, дикий вой жен и матерей… Я не мог, не имел права допустить такого финала. Я переиграл саму историю. Никакого кровавого утра, никаких больше стрелецких бунтов!
Комплектование новых, регулярных войск шло гладко, без надрывов и крестьянских стонов. Да, мы ввели рекрутскую повинность — и об этом до сих пор шли горячие споры в Думе, но я железной рукой продавливал свой вариант военной машины. Пока что насильно набрали немного, чуть более двух тысяч рекрутов. Основной костяк новой непобедимой армии формировался за счет добровольцев: охочих мещан и вольных крестьян.
Огромную роль сыграл закон о запрете иметь личных боевых холопов. Государь удивился, что такой закон вообще нужен. Но да… личных охран, целых военных компаний у боярских родов хватало. Не так открыто, как, например, это было поставлено у поляков и литвинов, но хватало и у нас.
Вся эта вооруженная свита, десятилетиями кормившаяся при богатых боярах, в одночасье оказалась вне закона. А что им было делать? Ничего, кроме как профессионально убивать, они не умели. И сотни этих прекрасно обученных, свирепых рубак хлынули в государственную армию, став отличными унтер-офицерами.
Со стрельцами же мы поступили с хирургической, иезуитской точностью. Те, кто был молод и горяч, добровольно влились в регулярные полки. Те, кто постарше и побогаче, предпочли остаться при своих ремеслах и торговле, сдав мушкеты и бердыши. Тем самым мы одним гениальным росчерком пера создали в России целую прослойку так необходимого государству «третьего сословия» — зарождающуюся буржуазию.
Но были и другие. Те стрельцы, у которых бизнес не шел, или кто вовсе пропил свои лавки. Именно они, вместе с бывшими городовыми казаками, пошли на службу в Милицию. Это стали наши внутренние войска, оплот порядка.
Разумеется, с этим взрывоопасным контингентом велась жесточайшая, кропотливая идеологическая работа. Допустить даже малейшую предпосылку к тому, чтобы эти вооруженные люди вдруг вспомнили, что они когда-то диктовали волю царям, было бы моим личным, фатальным провалом.
Жалованье в милиции положили, может, и не баснословное, но вполне сопоставимое с тем, что они имели раньше. Рядовой блюститель порядка получал от 8 до 10 рублей в год — в зависимости от выслуги, опасности караулов и отсутствия нареканий.
На первый взгляд — больше, чем у старых стрельцов. Вот только теперь государство ничего не давало им даром. Из казны выдавали лишь форменную одежду — да и то пока не всем, многие стояли в оцеплении кто в чем горазд, отличаясь лишь специальными повязками на рукавах. Никакого хлебного довольствия, никакого казенного сукна!
Хочешь есть — покупай хлеб на рынке за полновесную монету. В итоге на руки выходило, может, и чуть меньше, чем в старые времена, но мужики были при деле, кормили семьи и, главное, зависели от государства, а не от бунтарских настроений в слободе. Более того, служба стала настолько привлекательной, что начался удивительный, немыслимый ранее процесс — обратный отток казаков с Дона и Яика в русские города, на государеву службу!
И нужно было всего-то контролировать цены на хлеб, да создать государственный зерновой фонд, чтобы в периоды резкого повышения цен, вливать на рынок зерно и регулировать цену. Ну и жалование теперь выдается по местным меркам, так и не мыслимо — раз в три месяца и регулярно, без задержек. А и в иной реальности стрельцы не просили повышение жалования, они требовали своевременных выплат.
Архитектура новой власти выстраивалась безупречно.
И сейчас, под сводами древнего храма, эта власть должна была обрести своего полноправного хозяина.
Забавно, конечно, вышло с этой новой службой порядка. Я как-то не продумал одну крошечную, но важную лингвистическую деталь — как этих самых стражей закона в народе называть? Слово «милиционер» для неповоротливого, привыкшего к рубленым фразам языка местных жителей оказалось невыносимо длинным, чуждым, ломающим язык. Оно, помнится, и в мое советское время не особо-то прижилось в чистом виде. Народ поначалу пытался их называть смешным словом «милицы», но это звучало как-то несерьезно.
Пришлось мне вмешаться и слегка подтолкнуть этимологию. Я ввел в обиход короткое, хлесткое, как удар кнутом, словечко — «мент».
Так что теперь на страже новой Империи стояла милиция, они же — менты. И, признаться честно, когда я слышал это слово на улицах Москвы, на сердце становилось так благостно и тепло, словно я проваливался в щемящую ностальгию по родному, навсегда потерянному веку.
Между тем, наша процессия, сверкая золотом расшитых одежд, уже втекала под гулкие, расписанные ликами святых своды собора.
Внутри царил торжественный, напоенный густым ароматом смирны и ладана полумрак, который прорезали тысячи дрожащих огоньков восковых свечей. У каждого, кто был допущен в этот сакральный круг, было свое, строго отведенное место. Ни шагу в сторону. За этим незыблемым порядком следили специально назначенные, суровые распорядители с церемониальными жезлами.
Помнится, на последнем заседании оргкомитета мы устроили настоящую битву. До хрипоты, до кровяной испарины спорили о том, кто из высших сановников должен стоять по левую руку от венчающегося императорской короной государя, кто по правую. А кто удостоится немыслимой чести стоять прямо за его спиной, словно бы поддерживая юного Императора, чтобы он, неровен час, не упал.
Я говорил, что местничество кануло в Лету? Я не прав. Можно уничтожить местнические книги, местничество лишь переродится в иную форму и просуществует и до двадцать первого века.
А те, кто стоял бы рядом с Петром нужны. После такого бдеяния и сильный взрослый человек может обессилеть до обмороков. Трое суток непрерывных молитв и строжайшего поста. Трое суток! Патриарх, скрипя сердцем, дозволил мальчику поспать в общей сложности часов восемь за все это время. Все остальные часы — на коленях перед алтарем. Расшибая лоб в земных поклонах, стирая в кровь колени о холодные каменные плиты, вслушиваясь в бесконечные монотонные литании.
Подобные духовные и физические экзекуции не могут пройти бесследно даже для взрослого, крепкого мужа. Я, конечно, уповал на физическую форму Петра, которую он неустанно и упрямо набирал в военных потехах, но Господи помилуй… Ему же всего тринадцать лет! Тринадцатилетний мальчишка, который, несмотря на свой уже исполинский для его возраста рост, все еще формировался, тянулся ввысь.
Но когда я на совете только заикнулся о том, чтобы слегка смягчить для Петра этот церковный регламент, на меня окрысились все — от бояр до духовенства. Пришлось отступить. Искушать судьбу в вопросах веры в семнадцатом веке — самоубийство.
Мои размышления прервал густой, вибрирующий под самыми куполами бас Патриарха. Литургия достигла своей кульминации. Воздух в соборе, казалось, загустел так, что его можно было резать кинжалом. Наступил тот самый, сакральный, переламывающий хребет истории момент.
Пётр, бледный до синевы, но прямой как натянутая струна, шагнул к алтарю.
Хор певчих смолк. В абсолютной, звенящей тишине храма было слышно лишь потрескивание тысяч свечей и тяжелое дыхание иностранных послов, вытягивающих шеи.
Патриарх, в ослепительном золотом облачении, простер руки к трем бархатным пуфикам. Пётр медленно подошел к ним. Он опустил взгляд на Шапку Мономаха. Его тонкие, но уже крепкие пальцы на мгновение легли на соболиную опушку древнего венца. Это была дань уважения предкам, прощание с уютным, но тесным Московским Царством. Шапка осталась лежать на месте.
Затем его рука скользнула к реплике византийской короны. Он коснулся ее холодного золота, словно принимая незримую эстафету от рухнувшего Второго Рима. Мы — наследники, но мы пойдем дальше.
И, наконец, он встал перед третьим пуфиком. Императорская корона. Пламенеющий холодным белым огнем бриллиант размером с кулак ловил отблески свечей, отбрасывая на бледное лицо юноши причудливые блики.
Патриарх благоговейно склонился, протягивая дрожащие руки, чтобы взять величайший венец и, как того требовал многовековой канон, возложить его на голову помазанника.
Но произошло то, от чего у всех присутствующих в соборе разом перехватило дыхание.
Пётр властно поднял руку, останавливая первосвященника. В этом жесте тринадцатилетнего мальчишки была такая сокрушительная, абсолютная сила, что седобородый Патриарх замер, словно пораженный молнией. По толпе бояр прокатился сдавленный, испуганный ропот, тут же потонувший в мертвой тишине.
Глаза Петра полыхнули фанатичным огнем. Он не нуждался в посредниках между собой и властью. Он сам брал свою судьбу и судьбу Империи в свои руки. Как древние византийские басилевсы, венчавшие себя сами в знак абсолютного, ни от кого не зависящего самодержавия, юный царь протянул обе руки к Императорской короне.
Его пальцы сомкнулись на золотых дугах. Было видно, как напряглись жилы на его юношеских руках — корона была тяжелой. Но он поднял ее. Медленно, торжественно, не отрывая горящего взгляда от распятия над алтарем, Пётр Великий опустил сверкающий венец на свою голову.
Гигантский ногайский бриллиант, взятый наверняка у персов, вспыхнул прямо надо лбом нового Императора, словно Третий глаз проснувшегося дракона.
Патриарх, мгновенно осознав тектонический сдвиг эпохи, склонил голову. За ним, ломая местническую спесь, падая ниц в своих тяжелых парчовых шубах, рухнула на колени вся высшая аристократия, генералитет и послы. Я приклонил колено.
— Виват! Виват! Виват Императору Всероссийскому! — громовой, фанатичный рев разорвал тишину собора.
И словно по невидимому сигналу, в ту же секунду ударил Иван Великий. Главный колокол Москвы издал такой первобытный, утробный гул, что с куполов посыпалась вековая пыль. Ему ответили сорок сороков московских церквей, сливаясь в единый, оглушительный бронзовый ураган.
Когда распахнулись тяжелые двери собора и Пётр, в мантии из горностая, с пылающей короной на голове вышел на крыльцо — Красная площадь взорвалась.
Это был не просто крик толпы. Это был рев рождающегося Левиафана. Небо раскололось от одновременного залпа сотен тех самых исполинских осадных пушек, выстроенных вдоль Кремлевской стены. Земля содрогнулась. Пороховой дым смешался с морозным воздухом.
Москва гуляла так, как не гулял до этого ни один город в истории. На площадях жарили целиком быков, с вертелов капал шипящий жир. Люди обнимались, плакали, падали на колени хоть бы и в грязь при виде проезжающих гвардейских полков.
В ночном небе расцвели фантастические, невиданные доселе огненные цветы фейерверков, которые я лично спроектировал для этого дня. Огненные водопады лились с кремлевских башен, отражаясь в черной воде Москвы-реки. Империя праздновала свое огненное крещение.
Уже глубокой ночью, когда официальные торжества остались позади, мы стояли в небольшом, жарко натопленном кабинете Грановитой палаты.
Пётр стоял у узкого окна и смотрел на полыхающее огнями фейерверков зарево над Москвой. Корона лежала на столе, отбрасывая тяжелые, искрящиеся блики на развернутые карты Европы. Император был измотан до предела, казалось, он держится на ногах только за счет нечеловеческой силы воли.
За окном грохнул очередной залп салюта, залив лицо первого Всероссийского Императора кроваво-красным светом. История сделала шаг в бессмертие.
Конец книги.
Следующий том здесь: https://author.today/reader/573937
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